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  Стал постарше — потянуло на прекрасное. В школе английский вела девушка необычайной красоты, маленькая, светленькая — очень мне нравилась. Министерство образования чуть не похерило нарождающееся чувство: часы иностранного сократили вдвое, провели реформу. Английский стал факультативным: хочешь — ходишь, хочешь — нет. Одноклассники позабивали на такие занятия, а я честно ходил, все учил и очень хотел ей понравиться. Она, наверно, о чем-то догадывалась и немножко подыгрывала. С той поры заимел слабость к маленьким светленьким девушкам — а они это чувствуют и пытаются вить из меня веревки.


  Школа была с уклоном, родители-ипэшники, вчерашние бандиты, отдавали детишек зубрить язык с явными прикидками на загранку. Одна девочка, помню, закатывала глаза и томно рассказывала про Оксфорд. Ну, скатертью дорога, пошла в итоге в иняз, вышла замуж за турка, и где-то он ее сейчас поебывает, в чужих палестинах.


  Я-то язык знал неплохо — в силу некоторой влюбленности в англичанку. Мне часто говорили, мол, езжай за границу. Я становился в позу и отвечал:


  — Только на танке!


  У меня был дешевый пиджак белорусского производства в колхозную клетку — таскал его несколько лет, потом рукав стал коротким — я изъебнулся, стал закатывать обшлага по локоть — ну, чтоб был хоть какой-то вид. Историца возмущалась:


  — Откатай пиджак! Ходишь как эсэсовец!


  Страшное желание выпендриться жгло душу — пиджак с подвернутыми рукавами я заносил почти до дыр. У меня была пара растянутых свитеров, пара вытертых брюк, кеды, которые я постоянно рвал, и этот пиджак в клетку. Я особо не комплексовал, но чувствовал, что других детей одевают лучше — позже это вылилось в болезненную аккуратность, шик, любовь к тряпкам. Вот как бывает, из детских лет вырастают самые разнообразные загоны.


  Дети повторяют за взрослыми. Девочки — за мамами, мальчики — за папами. У меня в семье отца не было — вероятно, на меня сильно повлияли два человека: дядька Сергей и Александр Лукашенко. Мой дядька был сантехником из Колодищей, пил, рано помер — от него мне досталась рыжая ондатровая шапка и красные «Жигули» первой модели. В общем, все, что видел, я и перенял. Мне нравилось носить шапку, нравился жигуль, нравились плодовые вина, и даже работа сантехника мне тоже стала нравиться, часто приходилось что-нибудь чинить дома и на даче. Сергей был неплохой мужик, правда, помер в сорок лет. Пусть земля ему будет пухом.


  Влияние Александра Григорьевича проявлялось не столь очевидно. Только путем многочасовых рефлексий удалось установить связь между мной и сиплоголосым мужиком из телевизора.


  В детстве я очень любил смотреть БТ. Другие дети глядели мультики, играли в «контру» — а я получал какое-то болезненное удовольствие от вечерней «Панорамы». Мать плевалась и переключала канал — тогда я капризничал и плакал.


  Странности появились потом.


  Во-первых, усы.


  Никто из моих ровесников усов не носил, у меня же под носом исправно вырастала аккуратная черная щетка. Усы мне нравились — я казался сам себе старше и брутальней, усы можно было многозначительно скрести ногтем, покусывать; они согревали в мороз, легко стриглись маникюрными ножницами. Впрочем, я носил еще и челку — челка вместе с усами давала портрет другого деятеля, к которому я тоже испытывал слабые чувства. Хотя когда выросла жесткая рыжеватая борода, я не знал, что и думать: набор челка-борода-усы ни под кого не подходил. Скрепя сердце, сбрил лишнюю растительность — и потом препод в универе пытался меня подъебывать:


  — Вас посетил Петр Первый?


  Во-вторых — белорусский акцент, в народе именуемый «трасянкой».


  В семье говорили на русском, по-городскому. Я много читал на белорусском, мне нравилась советская проза — но откуда в речи бралась трасянка? Одно время западал на белорусский национализм, пытался размаўляць на мове — получалось коряво, медленно, приходилось подбирать слова — меня хватило недели на две.


  Возможно, роль сыграла и мать. В свое время училась в непростой школе № 4 города-героя, вместе с тогдашней машеровской номенклатурой. Попала туда по прописке, из рабочего общежития на Станиславского, дети же БССР-овских аппаратчиков жили рядом, на Красноармейской. Мамка училась вместе с Ириной Ползик и Валентином Вечерко, которые после школы поженились. Эти люди стояли у истоков белорусского адра­джэння восьмидесятых. Про Вечерку мать всегда отзывалась в положительном ключе, правда, в духе «зря в политику полез». Познакомились на работе в комсомоле — в школе прошли какие-то нячэсныя выбары по утвержденным спискам; мать была профоргом, ходила вместе с Вечерками в горком комсомола, шукала правды и демократии.


  В начале восьмидесятых Вечерко и компания ладили беларускую майстроўню, спявали песни, калядавалі — мать тогда училась на физфаке, тусовалась с ними. Потом пошла политика, организации, нагляд комитетчиков и прочие радости — мать, как сейчас говорят, слилась с движа: союз разваливался, и было уже не до того.


  — Мать, а чего они пошли в оппозицию?


  У Валентина Вечерки было все: отец — помощник Машерова, мать переводила Ленина на белорусский в истпарте, дом — полная чаша. Когда все есть с младых ногтей — остается только желать странного. Мать-то была из рабочей семьи, никогда не понимала Вечерок до конца.


  Короче, какая-то наследственная беларушчы­на у меня появилась, побурлила, схлынула и оставила мутный осадок трасянки. «Шо», «дык» и «трохі» прочно въелись в лексику. Помню, немка спрашивала, мол, откуда это все? Зачем?


  — Дык эта, нада быць бліжэ к народу!


  В-третьих — наглый, жесткий, выебистый характер.


  Как-то так получилось, вырос я среди женщин. Отсутствие мужского примера обычно выливается в перекос на сторону маскулинных качеств: в моем случае зашкаливала грубость, развязность, наглость. С таким набором жить непросто: я получал редко — зато капитально. Классе в восьмом выбили зуб — знакомый пацанчик боднул башкой, подлянку сделал. На долгие годы подарил мне шикарную щербатую улыбку: матери как-то сказал, что поставлю золотой зуб — у той была истерика. Пока вот не поставил, хожу щербатый. Кстати, в дырку от зуба удобно засовывать сигарету: она торчит и не падает.


  Возвращаясь к теме — добавьте истеричный, вспыльчивый темперамент — и получите мой приблизительный портрет. Впрочем, все это по жизни скорее помогало, я научился правильно, нагло и резко ставить себя в новых компаниях — потом, правда, меня считали гопником. Можно сказать, не без оснований — я цыкал слюной через выбитый зуб, разговаривал хриплым матом и таскал на голове черную кепку покойного дядьки-сантехника (это когда становилось жарко и нельзя было носить ондатровую шапку). Потом игра продолжилась, я купил на поле чудес выкидной нож на пружинке, постоянно носил его с собой, очень любил им щелкать и особенно — показывать девочкам. Я умел себя подать, в нужный момент щелкнуть ножиком — те просто млели. Хорошим девочкам обычно нравятся плохие мальчики — я-то был безобидным, но мало кто это знал.


  Впрочем, особой смелости тоже не было. Помню, пацаны постоянно таскали в школу петарды, взрывали на переменках, выбегали на улицу — однажды после уроков нас переловили старшаки по просьбе директрисы. Мне петарды были глубоко до лампочки, меня всегда интересовали люди, характеры, а не мертвые предметы — ну, короче, старшеклассники меня заловили и небольно закрутили руки назад. Никаких петард у меня с собой не было, но, помню, было очень обидно.


  — А, гады, не бейте меня!


  Бить меня никто не собирался, конечно, но это была своего рода ролевая игра, казаки-разбойники. Враг тебя поймал и начинает пытать — а ты должен терпеть, и молчать как партизан. Играть в героя я не хотел, но получил нудный разговор с директрисой и неуд в дневник. Директрисы я не боялся, а вот кодлы старшаков-дежурных, которые с воем и криками бегали за мной по парку, испугался, да.


  Мы углубленно изучали иностранные языки. Немецкий мне даже нравился, хотя временами было тяжковато. Впрочем, учебники были очень добрыми, совсем не советскими, в текстах не было и намека на войну, фашистскую Германию или хотя бы ГДР — оплот советско-немецкой дружбы. Читали что-то про праздники, про города, про немецкие школы. Душа ныла, просила праздника.


  Проходили тему «Одежда». Немка задает вопрос:


  — Ребята, как вы думаете, когда женщины должны носить брюки?


  Меня так и подмывало ответить: «Когда месячные», впрочем, я был еще слишком молод и слабо представлял себе весь механизм. Потому ответил:


  — Никогда!


  Особым сторонником женских юбок я тоже не был; мне, в сущности, было совсем фиолетово. Немка повелась и обозвала сексистом. Ой-е-ей, слово-то какое страшное. Правда, в школе действительно всем заправляли женщины. Было всего два мужика: настаўнік беларускай мовы, которого за глаза считали голубым, и бухающий трудовик. К женщинам на постах я никакого уважения не ощущал — мне казалось, что я вижу насквозь их семейные проблемы, отсутствие лич­ной жизни или просто поганый характер. Может, поэтому развилось какое-то болезненное, наплевательское отношение к авторитетам, ко власти вообще.


  Любил быть в центре внимания, постоян­но заявлять о себе, провоцировать. Усвоил про­стое правило: с быдлом надо вести себя по-ин­теллигентному, держать на дистанции, смотреть сверху вниз — тогда тебя, как минимум, не тронут. В заумных, рафинированных компаниях надо, наоборот, превращаться в гопника — это даже забавно, если отстраняться от ситуации и наблюдать.


  Я люблю, когда интересно. В этом — весь я.


  В-четвертых — от природы мне достался низкий, хриплый, сильный голос. Часто болел ангинами, а бабка постоянно лечила народным средством — керосином: совала в горло пропитанный вонючий кусок марли и мацала гланды. Керосин здорово пожег мне связки — у меня был самый обычный детский голос, но уже классе в 7 я разговаривал басом, похрипывал, как алкоголик. Потом выучился брынькать на гитаре, петь — в итоге получилось нечто бледно похожее на Высоцкого по тембру и хрипу. Но мне, конечно, очень нравилось — я снова выебнулся там, где выебнуться почти невозможно.


  А теперь попробуйте собрать все вместе: усы, колхозный говор, наглый характер, сипло-хриплый голос, легкий гопнический флер и неполную семью — из этой корявой мозаики складывался портрет Вождя.


  Когда я это понял — то охуел и долго сидел на диване. Неужто этот мужик из телевизора так на меня повлиял? Как и на миллионы других белорусских детей? Мать моя женщина.


  Я валялся на диване и разглядывал густую, вязкую, как деготь, темноту. Боже, какой пиздец. Это было — ну, я не знаю, как-то противно и одновременно удивительно.


  Тогда я и решил поступать на политологию.
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  Как пафосно утверждал один мой кореш, мы «из того поколения, которое рождено под бело-красно-белым флагом — а, значит, под б-ч-б и умрем!». Увы, сейчас единственная возможность принять сию героическую смерть — вступить в КХП-БНФ, а потом пиздануться с городской елки, водружая крамольный флаг. Возможно, потом Зянон радостно скажет: «Мы ёсць!»


  Мы есть. Только кто мы?


  Я не помню Кебича в Совмине, не застал гвоздей Шушкевича в Верховном Совете, демонстраций Фронта, и ситуации, когда «заводы стоят, одни гитаристы в стране». В мою юность Лукашенко заводы уже запустил — правда, гитаристы остались. Мы, школьники, бегали на НРМ-овские концерты, где спявал вечно молодой Вольский, орали «ён яшчэ вернецца», а потом волоклись на какой-нибудь «Нейро Дюбель», где Петрова подавала воды и отплясывали пьяные тридцатилетние мужики, слушали лютый белорусский металл, от которого текла кровь из ушей — все это было страшно новое, яркое, притягательное. Эдакая контркультура на фоне обыденности из ящика, где ездили комбайны, соблазнял Солодуха или соревновались в народных песнях заводские коллективы.


  Белорусский писатель Бахаревич как-то выдал: «Поколение сложилось из того, что было: БРСМа, аськи и контр-страйка». В БРСМ я не состоял, шипящей и пиликающей беспарольки у меня тоже не было, но вот насчет «контры» могу согласиться. Было в ней что-то сакральное, подтекст: хочешь — играй за ментов, хочешь — за террористов. Так просто: жми на кнопку — и меняй команду. За тех, за этих. За белых, за красных — какая разница? Все очень условно. Потом, став постарше, эту смену команд, перекрашивание, наблюдал сплошь и рядом.


  В детстве я любил ящик. По ОРТ крутили политику: потный красномордый Жириновский, махающий стаканом, вялый полумертвый Ельцин с заплывшими глазами, молодой Путин в пиджаках с иголки, бабы в черных платках с замотанными лицами — «Норд-Ост», Дубровка; русские военнопленные со второй чеченской — с отрезанными запястьями. Политика мне нравилась, как, впрочем, и цветные диснеевские мультики, всякие львята-хуята. Помню, в первом классе нарисовал Жириновского в «Волге». Волга получилась длинная и корявая, с зубастым радиатором, Владимир Вольфович — жирным и неопрятным. В принципе, вполне себе политическая сатира. Почему-то российскую власть можно было подъебывать даже первокласснику, а вот нашу, белорусскую, — нет. В семье, конечно, шутили про батьку, но бабка настороженно зыркала на меня и толкала мать локтем: «Цішэй, а то малы ў школе піздане».


  В школе со стены куда-то мимо меня, налево, смотрел молодой улыбающийся Лукашенко. Под ним висела растяжка с буквами: А, Бэ, Вэ, Гэ, всякие зверушки, слоники, звездочки.


  Салаты, тарелки, елка в трехлитровой банке на ржавой треноге. Президент Ельцин чуть ворочает языком в новогоднюю ночь: «Я устал, я ухожу». «Наверно, дядя Ельцын замарыўся отмечать, спать хочет», — лыпал я глазами. Я, шестилетний, тоже устал, ничего не понял и полез под одеяло дрыхнуть. Взрослые чокались стаканами возле елки.


  ОРТ изливало чернуху: кому-то стреляли в го­лову, кто-то подрывал дома, шли войны в При­днестровье и Карабахе, бородатые чеченцы бегали по Ичкерии, штатовцы бомбили Югославию. Все так сложно, все так запутано, куда уж нам, детям, разбираться. Здесь, по другую сторону телевизора, за пару лет выросло вместе со мной новое государство, уже не «советская Белоруссия», а «незалежная Беларусь».


  Кроме ящика, я любил читать. Вот, была у меня книжка про дядю Степу. Дядя Степа ласково ухмылялся из-под фуражки на первой странице. На картинках он был здоровенный, кого-то вытаскивал из Москвы-реки за шкирку — длинные ментовские брюки с кантом развевались среди потока машин.


  «Нормальный пацан», — думал я, а потом садился читать что-нибудь про пиратов. Потом, классе в восьмом, я познакомился с белорусской милицией:


  — Пасик, пошли на Милинкевича посмотрим.


  Только что отгремел ющенковский майдан, в Беларуси шли президентские выборы, оппозиция обещала «рэвалюцыю-джынс». В воздухе витал какой-то дурной энтузиазм, все говорили только о политике — даже мы, дети.


  — Милинкевич приезжает на Бледовый!


  Так у нас в Масюковщине называли ледовый дворец.


  Пасик, сосед по парте, модный эмо-бой с крашеной челкой, любимец девочек и женщин, испуганно зыркнул в ответ.


  — Тогда один пойду, — я смело намалевал в тетради коня и мужика с мечом, типа погоня скачет. Пасик хихикнул и дорисовал коню залупу.


  Возле ледового было холодно, валил снег. Народу собралось много — Милинкевич встречался с избирателями, по району раскидали листовки с бородатым кандидатом. Поприходила вся Масюковщина: женщины, дети, животные.


  Про свою вылазку я никому не сказал, только бабке намекнул:


  — А ты на Мілінкевіча пойдешь?


  — На жідка этого?


  — Почему жідка?


  — Уначак, запомні: усе фаміліі на «віч» — жыдоўскіе.


  Милинкевич с еврейской фамилией помахал рукой, что-то стал глухо заливать по-белорусски. Пальто у него было явно не наше, багатае. Жители Масюковщины сопели, вслушивались.


  — Сёння з намі — Станіслаў Шушкевіч! — Милинкевич ткнул пальцем куда-то возле себя.


  Вот так удача! Живой Шушкевич! Я сощурился и до боли вгляделся в рыхлого, старого, неулыбчивого человека под меховой шапкой. Живая история. Впрочем, особого впечатления Шушкевич не производил.


  — Жыве Беларусь! Мы пераможам! — махнул кулаком Милинкевич.


  — У-у-у-у-у-у!


  — Жыве!


  Прямо в толпу, из-за ледового дворца, тупорылой мордой вперед стал протискиваться МАЗ, обычный зеленый автобус. Водила лениво посигналил, народ чуть разошелся. За стеклом сидели люди.


  — БРСМ прывязлі, — поджала губы бальзаковская женщина рядом со мной.


  — Кал-хоз-ни-ки! Кал-хоз-ни-ки! — начали скандировать сзади.


  — Дурні. Чаму яны іх так завуць? Што плахова в калхозніках? У нас вся страна аттудава, — не отставала бальзаковская женщина, лечила меня.


  За автобусом, со стороны дворца, уже развернулись цепью менты — теснили, отжимали толпу к проспекту. Через головы я видел серые ушанки, чуть присыпанные снежком, кокарды, дутые теплые куртки с нашивками.


  Милинкевич куда-то слился. Незнакомый пацан с флагом дернул меня за рукав:


  — Міліцыя з народам!


  — Ми-лици-я с наро-дом! Ми-лици-я с наро-дом! — заорали где-то рядом. «Милиция с народом», — я тоже тихонько прогундел себе под шапку. Менты тем временем брали нас в кольцо, отстегивали с поясов резиновые палки. «Бля, с народом, ага», — пробормотал я под нос и стал протискивался сквозь толпу.


  С краю людей было поменьше — и оттуда вежливо тащили к зашторенному пазику. Не заметил, как пацан с флагом, оравший над ухом, оказался рядом — к нам трусцой уже шлепали красномордые, окутанные паром милиционеры.


  Ща его за флаг свинтят. И меня за компанию, да?


  — Суки, мусорнулись! Съебывай, давай! Не стой, дурак! — пацан, минуту назад выдававший «міліцыя з народам», толкнул меня в плечо и побежал через сугробы в сторону фрунзенского райсуда, на ходу роняя удочку с флагом-«прокладкой».


  Хай ловят. Я рванул в другую сторону — на Притыцкого, там оцепления не было. По липкой, грязной каше воровато перебежал дорогу на красный свет. За углом, возле стоматологической поликлиники, цепью стояли коробочки — нет, туда нельзя. Мимо остановки, в подворотню, дальше, дворами.


  Шапка мокрая от пота, сваливается. Расстегиваю пуховик, кашляю, сплевываю в снег. Обратно на проспект не хер соваться, надо переждать. В подъезде зашхериться? В районе совсем недавно начали ставить домофоны, новенькие кодовые замки одинаково сверкали на морозе.


  На первом этаже соседней пятиэтажки зеленела вывеска «ZOG» «ZOO».


  Точняк! Зоомагазин!


  Мокрый, красный, вваливаюсь внутрь, оставляю серые потеки на линолеуме. Людей нет, в тишине и полумраке булькают рыбки, ползают гады за стеклом.


  — Мальчик, тебе чего? — улыбнулась мне лохматая тетка-продавщица.


  — Зверушку себе хочу. Ну, типа, такую вот, — я, тяжело дыша, ткнул пальцем в какого-то хомяка.


  — О, так это же опоссум! — тетка начала что-то мне заливать про хомяка. Тот приподнялся на лапках и внимательно слушал. Чем-то он невыносимо напоминал Шушкевича с митинга.


  Где-то полчаса я потерся в магазине. И, конечно, никакая милиция за мной не пришла. Но опоссума и Милинкевича помню до сих пор.


  Много лет спустя подруга донимала меня:


  — Я хочу опоссума! Купи мне на 8 марта опоссума!


  «Блядь, мало того, что твой отец-мент обещал пристрелить из табельного, так тебе еще и опоссум приспичил», — удивлялся я. Судьба ощерилась улыбкой — все повторяется, возвращается на круги. Я купил хомяка и назвал его Шушей в честь Станислава Станиславовича.


  А тогда о своих подвигах я рассказал историце в школе. Та удивилась:


  — Ты чего туда поперся?


  — Интересно, — я пожал плечами.


  — А чем тебя так власть обидела?


  И я, восьмиклассник, мучительно, унизительно долго думал. Чем? Действительно, чем? Что меня, школьника, в ней не устраивало? Наконец, придумал:


  — Ну, типа, проезд на сто рублей подорожал.


  — Ты ж все равно зайцем ездишь, — ухмыльнулась историца.


  Особых причин не было. Было страшно интересно. Я почти потрогал, пощупал, увидел белорусскую политику.


  Морпех Козулин яростно сломал двери ЦИКа, палаточный городок на Октябрьской простоял два дня, Милинкевич героически пошел с колонной возлагать цветы. Джинсовая революция закончилась, Ермошина улыбнулась мне с черно-белого телевизора на кухне.


  


  3.


  


  Мать в свое время закончила физфак БГУ. По советскому раскладу это был престижно: работала на заводе «Интеграл», перед развалом получала бешеную зарплату — 400 рублей, вдвое больше, чем по стране.


  — А что ты там делала?


  — Коробки носила.


  Годы на физфаке мать вспоминает с улыбкой. С «Интегралом» же вышло печально: завод, который работал на оборонку, собирал микросхемы для ракет и спутников, стал заваливаться. Кого-то сократили, кто-то ушел сам — хотя и теперь завод еще работает, выпускает мониторы с наклейками, которые стали известной белорусской хохмой. Как-то беседовал с одним сотрудником — тот возмущался:


  — Это не мы наклейки клеим! Это другая фирма, рядом, в пристройке работает! Это они все, суки! Типа тоже «Интеграл»!


  Мы чокнулись и выпили за спутник «БелКА», который собирал завод. «Белка» потом упала.


  Короче, моя мать очень любила физфак и мне хотела привить такую же любовь. Физику я знал неплохо, на ура решал задачки, мне даже нравилось. Но ухоркать жизнь на эту физику?


  Ой, нет. Скучно.


  Мать, настырная женщина, записала меня на курсы физмата в лицей БГУ. Мне нравилось в лицейчике: физика шла на ура, толчки были отдраенные, тетки в гардеробе — ласковые и приветливые, из колонок под потолком лилась модная протестная музыка «НРМ». Может, поступить туда? Родная школа уже заела до черта.


  Но Министерство образования вмешалось и сунуло дамоклов меч под ребра — в тот год во всех учебных заведениях поотменяли профили. Был в лицее физмат — и не стало физмата, остались буквы — а, б, в, г — короче, всем министр Радьков удружил. Реально, конечно, профили остались — но теперь для поступления надо было сдавать общий тест — по всем предметам, начиная с физики и химии до истории и русского языка. Потом пишешь заявление — и тебя зачисляют на нужный профиль.


  Кусаю карандаш над заявлением. Куда бы податься? Физика, математика?


  Хер вам всем.


  Моя дрожащая рука выводит «история». Писаться можно было сразу на два профиля — я три минуты подумал и написал «белорусская филология».


  Собственно, ни о чем это не говорит — кроме того, что в голове у меня была настоящая помойка. Экзамены я посдавал отлично, написал физмат на ура, что-то почеркал по русскому и белорусскому, по двум историям — и в итоге меня зачислили на исторический профиль. В общем, прямая дорога на физический факультет сделала петлю и вывела меня в темный лес.


  — Сыночка, лучше б ты в шестнадцать лет женился! Ну почему истфак? Не иди туда! Я не переживу!


  Мать будто бы провожала меня на фронт и заранее оплакивала. Пожимаю плечами: что я мог ей сказать? Только одно:


  — Там будет интересно.


  Я не ошибся. Реформа 12-летки снова наступила на меня чугунной ногой, вместо двух лет я проучился только год, но он действительно стал лучшим.


  Уже в первых числах сентября я прикинул, что на истфак не пойду — это было крайностью, я никогда не был скрупулезной, книжной, интровертной натурой, способной годами копаться в архивах или в пластах земли; тем более я не собирался учить детей. Вспоминались штатовские школы, где детишки иногда палят в учителей — а потом по «Евроньюсу» бежит красная лента об очередной стрельбе. Я, возможно, сделал бы наоборот —сам пришел бы в школу с автоматом, хе-хе. Нетушки. Хоронить себя на истфаке я не буду.


  Оставалось не так много вариантов: пойти на юрфак либо на ФМО. Короче, меня переклинило, выбрать я никак не мог — но предмет «ЧОГ» пришлось бы сдавать по-любому. Я купил в «Светочи» красно-желтую книжку-пособие за 12 тысяч — была самая дешевая, помню — и стал, скрипя зубами, учить ненавистный предмет.


  Жизнь тем временем начала закручиваться в бешеную спираль.


  Среди золотой молодежи моментально понаходились ребята, которые, как и я, рисовали в тетрадях фашистские кресты, коней, танки, звезды, могли бесконечно перетирать за политику и о том, как обустроить Беларусь. Многие считали себя националистами, хотя были и малолетние зигометы, и не менее малолетние почитатели Сталина и русского фаллического штыка, сионисты и даже полтора полесских сепаратиста. Со стороны наш сброд смотрелся дико — но, как по мне, красно-коричневый угар в детские годы не есть что-то плохое. По крайней мере, это признак небезразличия к окружающему миру.


  Сначала у меня появились друзья с Автозавода: Сава и Изя. Собственно, автозаводцем в полном смысле слова был только Изя — он там родился, вырос, потом, правда, свалил в Польшу. Но с Автаза нельзя уехать, он прочно застревает в человеке. Сава на Автозаводе прожил только пару лет, они вместе с Изей учились в подкрученной 25 гим­назии.


  В лицей я пришел белорусским националистом, как, впрочем, и Изя, и Сава. Собственно, Изя был уж совсем махровым — дома на Автозаводе у него висел пошитый за у. е. китель с красными петлицами БКА, в углу стояли черные сапоги, а на стенке висел пневматический шмайссер с переломанным дулом. Я страшно завидовал Изе, но даже не столько страшной черной форме, сколько смелости: я-то думал, Изя в таком прикиде ходит по Автозаводу и шугает местных гопников. Увы, оказалось, что нет — Изя занимал­ся исторической реконструкцией, переодевался в полицейскую форму и бегал по мокрым белорусским лесам вместе с отмороженными товарищами, постреливая из пневматики в не менее отмороженных «большевиков». Хотя идея с формой мне понравилась — Изя дал телефон, мне за сорок белорусских рублей сшили черную пилотку совершенно фашистского вида.


  Я стащил засаленную кепку дядьки-сантехника с головы, надел пилотку и проходил так где-то неделю — потом не выдержал, нервы сдали. Встретил в парке деда-ветерана с планками на груди, тот все оборачивался и жег меня взглядом. Стало стыдно, пилотку я больше не надевал, где-то сейчас валяется. Хотя в метро было нормально ездить, белорусы помоложе отличаются непробиваемым похуизмом.


  Собственно, все мои дружки повылезали из шинели белорусского национализма. Кого-то при­влекала форма с петлицами, игры в полицаев, кого-то — революционная романтика, ореол мучеников и героев в политической среде — правда, детский образ быстро тускнел и разваливался.


  «Испытал тех, которые называют себя апостолами; а они не таковы — и нашел, что они лжецы».


  Кому-то нравилось бегать и получать пиздюлей от сумрачных омоновцев, кто-то заливал в сеть свой графоманский талант на белорусском языке, кто-то протестовал против всего и вся, кто-то уныло возрождал белорусскую культуру, прыгал через костры на Купалье, как моя мамка в начале восьмидесятых, кто-то имитировал политическую работу и, вероятно, имел с этого деньги.


  Кто как хочет, так и дрочит. Всякое бывает.


  Но тогда Изя щелкал раскладным шмайссером, а я глядел на него с дивана, раскрыв рот. Будущее виделось довольно туманным.


  Сава был не менее колоритным персонажем, хотя с другими загонами: тащился от гражданской войны, белогвардейцев с шомполами и казачьей вольницы. От деда-летчика Саве достался вытертый, простреленный на спине венгерский плащ — Сава таскал плащ с невероятным шиком. Видимо, дед-летчик взял на абордаж чужой самолет, влез внутрь, стрельнул венгерского фашиста, снял с него плащ и потом выкинул из кабины на размокшую венгерскую землю. Маленькому Саве все тот же дед давал читать «Протоколы сионских мудрецов», которые, наверно, подобрал в фашистском самолете. Сава проникся, и к политической палитре парадоксальным образом добавилась капелька сталинизма.


  Но, в общем, нас объединяла не солянка во взглядах, а то, что мы были молоды, умны, начитаны — и не могли не сдружиться.


  Молодость любит строить прожекты на бу­дущее.


  Река Свислочь течет параллельно улице Красноармейской, я и Изя валяемся в мокрой, пахнущей мазутом и гарью городской траве. Вот-вот пойдет последний поезд метро — но звездное небо над башкой помаргивает, манит, тащит за собой. Слева — бетонный парапет Свислочи, справа — ржавые неподвижные карусели, где-то далеко лязгает на сцепках последний трамвай. Пальцы путаются в траве, намокают.


  Боже, какой я был тогда дурной! Но и счаст­ливый!


  — И как, по-твоему, надо брать власть?


  Ага, именно такие разговоры и ведутся после полуночи. Где мои шестнадцать лет?


  Изя рядом молчит, собирается с мыслями:


  — Ну, это, надо здание БТ захватить, которое на Челюскинцев. И поставить фильм «Плошча», пусть его сутками крутят. А одновременно людям раздавать оружие, автоматы.


  Не, дорогой Изя, хуйню городишь. Я-то это чувствую, но пока еще не могу сформулировать. Мы весь год бешено спорили в лучших традициях интеллигенции — что делать? И, наверно, все остались при своем. Изя в братской Польше, учится по программе Малиновского, а я пока гнию по эту сторону границы. На выпускном, чуть поддатый, я все-таки сформулировал: надо разваливать машину изнутри, лезть наверх, перешагивать через трупы — а потом все развернуть одним махом — стоит только найти нужный рычаг. Хе-хе, наивный.


  Когда-то повторил это одной девочке, кстати, тоже маленькой и светленькой. Та ответила:


  — Вы же юрист? Почитайте Кафку, «Процесс». Вы уже не будете прежним — после коридоров с красными коврами.


  Я и так уже давно не тот. Кто валялся на траве возле Свислочи? Я? Или кто-то другой?


  С Изей мы часто ссорились — я очень люблю подъебывать, даже самых близких друзей — характер такой. Особенно Изя обижался на хохмы про Автаз, я-то вырос во Фрунзенском районе, в Масюковщине. Изя даже как-то вмазал мне по башке — ну, я ему тоже дал. Хотя Новый год потом встречал на Автозаводе — Изин батька накормил шпротами с маслом и с солеными огурцами. Новый год на очке — это, конечно, было незабываемо.


  Сава был мне ближе. Он умел рассчитывать, прикидывать, тоже имел цепкий, трезвый взгляд на вещи. В принципе, за все годы мы с ним ни разу не поссорились — хотя я выглядел блекло на фоне его мадьярской рожи и белозубой улыбки.


  На меня сильно влияют книги, которые читаю, — я, вообще, впечатлительный хлопец. В институте, например, начитался ницшеанской дряни, стал шугаться себя и своих мыслей — потом прошло. А тогда, в лицее, моей настольной книгой стал тот самый красно-желтый учебник ЧОГа. Пособие было отличным — я разложил ненавистный предмет по полкам и пошел сдавать с чистой душой. Правда, из всех щелей так и лезла марксистско-ленинская закалка.


  Та красная книжечка здорово промыла мозги. Предмет «Человек. Общество. Государство» дает базовые знания обо всем — и в голове складывается, формируется целостная, марксистско-ленинская картинка, спасибо авторам. Националистический грунт, к тому времени и так уже не сильно твердый, поразмывало советско-марксистским потоком. Ради интереса я стырил из библиотеки техникума электросвязи избранные сочинения Маркса, Ленина — и стал запоем читать. Судя по записям на формулярах, эти книжки с начала восьмидесятых брали один-два раза — но мне было действительно интересно, я словно кидал в башку дрова, как в огромную паровозную топку — и там билось, гудело пламя.


  «Истмат — вот та философия, которая положит мир на лопатки!» Я раскопал на помойке драгоценность и носился с ней, как с писаной торбой — а друзья и знакомые крутили у виска. Это тоже был своего рода протест, эпатаж — против общелицейской оппозиционной ориентации. Я стенал и ломал руки над погибшим учением, перевирал БССР-овскую историю на более вкусный лад, решительно записал вчерашние иконы — Островских, Витушек, Рогуль и прочих героев — в полицаи и предатели.


  Политическая ориентация щелкнула и сделала поворот — меня словно протащило по шпалам. Ради справедливости, отмечу: марксизм интересен как метод, как философия. Как идеология он полностью прогорел, это я понял уже в универе, когда насмотрелся на преподов, вчерашних научных коммунистов. Потрепанные, циничные, ра­зуверившиеся во всем люди — они с удивлением смотрели на меня, как на неведомую зверушку: «Откуда ты взялся, сталинский соколенок?» А я с дурным задором все грузил их — сейчас даже поражаюсь, откуда бралось столько сил.


  Но, конечно, во многом именно характер играл со мной злую шутку: в вялой, инертной школе я бегал националистом, а в националистическом лицейчике записался в коммунисты. Нон-конформизм — тоже зависимость, только с обратным знаком, как писали в учебниках. Черт его знает, куда меня еще занесет?


  Я снова полюбил смотреть БТ. Лукашенко уже не вызывал отторжения, скорее, наоборот, завораживал.


  Я решил поступать на политологию.


  Когда-то историца слушала мои телеги про Гитлера и сумрачно болтала ногой. «Ну да, ну да. Зло притягательно, но добро всегда побеждает».


  Я бы сказал не так — притягательно не зло, но служение злу. Видимо, в ту юную пору зло воплощалось для меня в фашистских танковых дивизиях, светлом лике фюрера и веселых полицаях, жгущих белорусские деревни. Это было абсолютное, мировое зло. Потом детская картинка как-то выцвела, поблекла.


  Ум мыслит шаблонами — идея зла автоматически, по готовым лекалам, воплощается в жесткой авторитарной власти, которая подавляет, доминирует — дедушка Фрейд писал про такие штуки, анализируя повадки голубых. Насилие над собой притягательно — для определенного, хм, круга лиц.


  Но, видимо, все сложнее. Накручиваю усы на палец, задумчиво гляжу в экран «Панорамы». Оттуда на меня смотрит Лукашенко, что-то вещает с выключенным звуком. Идти туда? Работать на режим?


  Но любая власть притягательна, даже такая.


  И что такое «белорусская политология»? Может ли политология быть белорусской? Или это что-то вроде «еврейской физики», которую не признавали в фашистской Германии, считали лженаукой? И почему меня тянет туда, в эту машину?


  Я не пропускал ни одного эфира с Лукашенко, я внимал, я пытался понять — в чем же дело. Создавалось впечатление, что власть — тяжелая, грязная, невыносимо ответственная работа, которая требует одного — правильного отношения. БТ словно заново вводило в этот мир, раскрывало глаза на оппозицию, на Лукашенко, на роль личности в истории. Потом я выключал приемник и плевался, точно как моя мать.


  Сторонника Лукашенко из меня не получилось, но, казалось, я был очень близок. Я глядел в эту пропасть за экраном телевизора «Горизонт», а пропасть глядела в меня.


  Эта власть — такая же, как мы, плоть от нашей плоти. Если бы было все то же самое, только хоть капельку культурней, тогда бы я…


  Но я уже подал документы. Симпатичная девушка-студентка посмотрела мои баллы ЦТ и уди­вилась:


  — Зачем? Вы хотите работать в идеологическом отделе исполкома?


  — Да. Именного этого я и хочу, — жизнь научила держаться уверенно, даже когда уверенности нет и в помине.


  Девушка сладко улыбается:


  — Ну, поступите — шампанского принесете.


  Я пришел в лицей с твердым прямым взглядом, а ушел в непонятках. Помню свою последнюю встречу с Изей, мы купили в продуктовом бутылку «Кристалл-Рубин» и долго пили ее в пустой квартире. Меня посетило какое-то понимание:


  — В сущности, похуй, во что играться.


  


  4.


  


  Моя политическая социализация шла довольно сумбурно. Я запоем читал абсолютно случайные книжки, в основном художку, — мир плавал, словно в кривом зеркале и упорно не желал выстраиваться в четкую картинку.


  Помню, лет в двенадцать я вычитал из учебника, что половина Беларуси 20 лет находилась под Польшей — это было своего рода откровение. Из ниоткуда нарисовалась дивная, непонятная Западная Беларусь.


  В лицее у меня был еще один дружок, Розя. Розя любил пустить скупую крэсовую слезу по Пил­судскому и пожондках польских — сам был из Гродно. Было удивительно его слушать: оказывается, где-то под Негорелым начиналась совсем другая Белоруссия, ни разу не советская. Там осталась феодальная традиция, удобренная балтским субстратом, там бывшие осадники вешали бывших коммунистов и ждали на улицах пришествия натовских танков — я все это слушал, и казалось, что мозг закипает и расползается, как переваренные макароны.


  Летом я и Сава поехали к Розе в Гродно — тот показывал нам город и разливался соловьем. В первый же день Сава и Розя насмерть поругались прямо на автобусной остановке:


  — Сава, нам просто необходимы польские школы! Это основа культурного плюрализма!


  Сава что-то возражал про государственный язык и сомнительность подобных прожектов. Я сидел и охуевал — вопрос о польских школах в Гродно мне был глубоко фиолетов, меня поражала Розина манера стремительно, с пол-оборота заводиться и стоять на своем до упора. Казалось, что еще немного, и мы с Савой поедем обратно в город-герой — до того Розя раскалился. Культурная программа была, конечно, интересной, но я-то приехал попить местного бырла, пощупать за бока девок и покупаться в теплой грязноватой воде городских карьеров. Мы ходили по городу с черным пакетом — я немножко стеснялся, был не дома и пил вино украдкой, почти засовывая голову в душный пакет.


  Вечер. Шагаем из города по трассе, куда-то в сторону Белостока, мимо проносятся фуры. Недалеко за городом — цепь фортов, которые окружают Гродно кольцом: их строила царская армия перед Первой мировой. Во время отступления форты взорвали, но кое-что осталось, ждет залетных минских гастролеров. Сворачиваем с трассы: Розя ведет нас лесной дорогой. Ветки цепляют пиджак, секут по морде, но прямо из леса уже выплывает громада форта размером с пятиэтажку, от замшелого бетона отдает сыростью, что-то темнеет в провале входа.


  Сава полазил по рассыпающимся плитам, заглянул внутрь, поковырял ботинком трещины в вековом бетоне; Розя залез наверх и кинул зигу — таким его навеки и запечатлела мыльница; я грустно стоял внизу, руки в карманы. Было очень тихо, из под Розиных ног сыпались вниз мелкие камешки, мой пиджак чернел среди лесной зелени.


  Потом Розя познакомил нас со своей подругой. Та жила в районе Девятовка на окраине города. Совсем рядом находились знаменитые «Белые росы». Девятиэтажки были все те же, из старого фильма с Караченцевым, частного сектора я, правда, уже не наблюдал — коммунисты таки снесли.


  Автобусы уже не ходили, и мы пешком поперлись провожать Розину подругу.


  — Алена, принеси воды попить.


  — Ай, мне спускаться западло.


  — Во, бутылку возьми, с балкона кинешь.


  Оказалась, жила Алена на восьмом этаже. Женская рука мелькнула в форточке, и в нашу сторону, кувыркаясь, полетела двухлитровая бутылка с водой.


  — Воздух! — заорал Сава, и мы, пьяные, полезли прятаться под детскую горку. Бутылка ударилась о тротуар, подскочила метров на пять, а потом впечаталась в чью-то машину.


  Что дальше? Куда трем молодым людям можно сходить ночью?


  Ну конечно, на гродненское кладбище.


  Шли поддатые, но все равно было жутко. Кладбище оказалось старым, заросшим, с поломанными бетонными крестами. Кругом — склепы и могилы с польскими надписями. Розя что-то рассказывал, мы ходили кривыми дорожками, и я отчаянно храбрился — считал себя до звезды каким материалистом, без совести, сомнений и предрассудков — но антураж кладбища прибивал к земле, давил бетонной плитой. Когда из-за очередного поворота на землю полился красный свет, мне уже хотелось орать от ужаса; Сава с Розей тоже стреманулись. В темноте, среди страшных черных кустов в лабиринте могил горела красная электрическая подсветка, прямо из ямы в земле — освещала чью-то могилу. Чей больной ум догадался это сделать?


  — Пойдем отсюда.


  — Рано еще. Надо харцеров посмотреть.


  На глаза стали попадаться поломанные, перевернутые, выдранные из земли кресты. Запомнилась советская могила — черная железная труба, в распятие вписана красная перевернутая звезда с чугунным венком. Кто-то старательно подмалевал ржавое железо. Становилось все больше не по себе.


  Харцеры — что-то вроде польского комсомола, на кладбище в Гродно есть детская братская могила. В распадающейся Польше тридцать девятого город уже было некому защищать — на советские танки бросили харцеров, те обороняли мост через Неман.


  «Спи, сыночек, спи во гробе — нех пшысницца Польска тобе», — медленно читаю, шевелю губами, разбираю польские слова.


  — Ну че, здоровски твои коммунисты постарались? Вот, рассказывают, одного взяли живым — прикрутили за руки к броне и погнали танк по мосту, чтобы поляки не стреляли.


  Вообще, странно, конечно, я и не думал, что здесь были бои с РККА. Впрочем, сказка про плен­ного харцера — наверняка байка, какая-то демонизация Красной Армии. Я уже представлял картинку: чуть живого польского пионера в намокшей от крови рубашке приковывают к броне страшные, заросшие щетиной советские танкисты — а потом смеются и гасят о детское тельце окурки.


  — Ну че там, детей жалко, я ж не спорю.


  — Мне вот бабка колыбельную пела «Спи сыночек, спи во гробе». Мать как услышала — разозлилась и месяц с ней не разговаривала.


  М-да. Мне-то мать пела про волчка, который укусит за бочок. А не про харцеров.


  Надо валить отсюда.


  Выходим за чугунные ворота, идем куда-то во тьму — по обе стороны дорожки белеют аккуратные столбики с выбитыми звездами — их вокруг сотни, никак не меньше.


  — А вот здесь — советское военное кладбище, — рассказывает Розя.


  Оборачиваюсь, бросаю взгляд назад — метрах в десяти от нас стоит здоровенная бездомная собака, замерла, чего-то ждет. Ускоряем шаг — а из темноты, с разных концов военного кладбища уже сбегается целая свора. Бесшумно, как тени. Держатся на дистанции, аккуратно, молча следуют за нами.


  — Откуда здесь столько собак?


  — Ты нож взял?


  Щупаю в кармане пиджака машинку. Хотя что я с ним сделаю, если такая дрянь кинется и повалит? Не особо боюсь собак, даже такой стаи. Но в два часа ночи, среди пустого темного кладбища! И почему так тихо идут за нами? Хоть бы побрехали.


  Отходим, пятимся назад к далекому забору, собаки темными волнами крадутся, копошатся среди могил. Если попробовать бежать — стая сразу дернет за нами. Минута, еще минута — слышу, как на руке тикают часы.


  Наперерез, прямо через дорожку молнией кидается черный кот — бездомные псы все так же молча, в полной тишине сыплются из-за могил за котом, вся свора исчезает на другом конце кладбища.


  Не раздумывая, быстрей двигаем прочь. Чувствую, как колотится сердце — может, просто от бега.


  


  ***


  


  Пустой вагон мотает на сцепках, воздух горит, словно в духовке, со свистом вылетает в распахнутые окна. За сизой от грязи форточкой электрички мелькает республика, Сава читает очередную книжку про фашистов, я пытаюсь дремать и больно бьюсь башкой о металлический угол окошка.


  Молодость моя, Белоруссия. Один хер, куда ни поедешь. Они, западники, живут получше, может, более работящие, более аккуратные. Та же самая, советская, Белоруссия — только со знаком качества. Все одинаково — до унылости. Спортштаны и майки, семечки, трасянка, терки про бензин, машины и женщин, для категории постарше — чарлик, дачи-огороды, семейная жизнь. Работают, зашибают бабки, чтобы обустроить уютную норку: у кого-то выходит лучше, у кого-то хуже — но по разные стороны МКАДа течет одинаковая жизнь.


  Западная Беларусь с балтским субстратом и польскими легионерами, безусловно, сущест­вует — в чьих-то отдельных головах. Перефразируя Максима Горького:


  «Скажи, а Западная Беларусь есть? — Коли веришь — есть, не веришь — нет. Во что веришь, то и есть».


  Еще в школе мою психику основательно покорежил «Архипелаг ГУЛАГ». «Архипелаг» был для своего времени страшной чернухой, я читал про сталинские лагеря, и в память въедались всякие кровожадные детали. Сейчас скажу так: вполне себе молодежная книга, если «Архипелаг» сократить раз в восемь, оставив всю дичь про зону, блатных, ночные аресты, НКВД и Сталина — такой нон-фикшн пошел бы на ура, сейчас это почти нацбольский литературный мейнстрим. Но, увы, толстых книжек молодежь не читает. А с исторической точки зрения — это все-таки художественное произведение, с него и спрос меньше. Можно сказать, Александр Исаевич написал отличную современную вещь — я его сильно зауважал тогда, еще в школе. Чуть позже прочитал «Раковый корпус» и даже всплакнул в конце.


  А тогда, после «Архипелага», мозги в который раз коротнули. Коммунистов я по-детски, по-школьному возненавидел за их лютость; мой идеологический пароход стал заваливаться на правый борт, я жадно читал в том же «Архипелаге» про РОА и Власова — о-го-го! Оказывается, были и такие! Непонятные враги с непонятными целями, предатели во вражеской серой форме вызывали жгучий подростковый интерес. Я задумчиво разглядывал фотографию Власова, унылого лысоватого мужика в очках с длинным лошадиным лицом, и думал: «Вау, герой».


  Русские разборки между собой, казаки, недобитые белогвардейцы, вчерашние коммунисты вроде Власова и их маленькая незаметная война, впрочем, быстро надоедали. Фокус сместился в сторону наших, белорусских коллаборационистов, борцов за Беларутению и шчасьце народнае. В учебниках старших классов про этих ребят писали мало. Тогда я подсел на белорусскую военную прозу, особенно полюбил Быкова с Адамовичем.


  Быков писал ярче, живее — но полицаи получались невнятные. Они постоянно искали водку, а потом кого-нибудь долго мучили и убивали. Этот незатейливый сюжет мне быстро приелся — я видел не полицая с большой буквы, идейного борца с коммунизмом и верного союзника фюрера — это были усталые, потерянные, озлобленные, недалекие люди; часто — слабые, затаившие обиды на старую власть или просто воры и алкоголики. Быков замечательно описывал механизм психологической ломки, предательства — и все это происходило на фоне страшной чернухи, убийств, расправ.


  Быкова проходили в школе, мои однокашники почему-то тоже не были в особом восторге. Один сформулировал предельно четко:


  — Заебал этот Быков. Пишет как эмо.


  Глас народа был беспощаден. Но меня не устраивало другое: Быков писал о своих, слишком своих. Где-то должны были быть и чужие, которые мыслили иначе.


  В районной детской библиотеке на нижней полке я нашел толстую серую книгу с выдавленной на обложке погоней. «Змагарныя дарогі» — автором был некто Акула.


  «Вот оно!» — я схватил книжку и быстрей побежал домой.


  Акула писал о молодых хлопцах, моих ровесниках, юных и чистых душой, которые идут на службу в новое белорусское войско — Белорусскую краевую оборону, чтобы бороться с большевиками за независимую Беларусь. Общий пафос прямо валил со стула, но уже на середине романа чувствовалось что-то не то: БКА с бешеным напором отступала, а хлопцы вели диалоги о том, кому сдаваться в плен: французам или янки. Короче, увы, историческая правда несколько зажала Акулу в угол, высосать из пальца героического борца не совсем получилось.


  Стоит, наверно, помянуть и Адамчика — у него роман-тетралогия «Чужая бацькаўшчына», в последней книжке — «Голос крови брата твоего» — тоже было про БКА. Никаких попыток отбеливать и в помине нет, только в одной сцене офицер пытается неуверенно рассуждать про независимое белорусское войско. Запомнилось почему-то другое: Адамчик скупо описывает печальный армейский быт БКА-шников и вдруг упоминает, что солдат такой-то «дрочыў сабе». Вот так Адамчик! Протащил в белорусскую прозу сомнительный глагол — в общем, можно сказать, точно и образно написал про всю БКА.


  А потом я прочитал «Карателей» Алеся Адамовича. Отыскать что-то более фашистское в пантеоне советской литературы невозможно — Адамович писал повесть по материалам процессов, которые шли над бывшими карателями в семидесятых. Адамович попытался воссоздать картинку мира, которая стояла перед каждым звеном всей фашистской цепи — начиная от простого, как топор, рядового полицая и его начальника, вчерашнего кадрового военного, и заканчивая Дирлевангером и Гитлером. Я-то понимал, что книжка антифашистская, но Адамович настолько мастерски выписал психологию, вывернул чужой омерзительный мир наизнанку — что он даже начинал притягивать.


  Где-то в этот момент меня снова переклинило. Никаких героев, конечно, и в помине не было — были предатели, которые шли на службу к врагу, а потом убивали своих за мундир и пайку. Этих полицаев вязали кровью, заставляли прилюдно вешать вчерашних товарищей или расстреливать детей перед строем — и все. Дорога в лес к партизанам была закрыта: новоиспеченные полицаи прекрасно понимали, что им не простят ничего. Оставалось одно: работать на немцев, убивать и дальше, быть винтиком в машине — или пустить пулю в голову, если хватало смелости. Все. Правда оказалось грязной и неприглядной. Умри ты сегодня, а я завтра — никаким героизмом здесь и не пахло.


  Значит, красные были лучше?


  Но ведь Куропаты, репрессии пісьменнікаў в тридцатые, НКВД, воронки, ГУЛАГ — все это тоже часть прошлого. Так как же быть?


  Я поступил математически. Внимательно пролистал учебник истории Беларуси. Репрессированных в БССР было 200 000. Во время Второй мировой потери республики составили 2 200 000. Получалось, что коммунисты были в 11 раз гу­манней немцев. Ерунда, скажете? Ну, а как еще считать?


  Есть такое понятие — «стокгольмский синдром», когда жертва проникается симпатией к своему мучителю. Сомневаюсь, что жители наших деревень, запертые в пылающих сараях, задыхающиеся от дыма, чувствовали симпатии к веселым полицаям и бравым эсэсовцам — так откуда тогда интерес ко всей этой братии брался у меня? «Стокгольмский синдром», возможно, срабатывает с девушками: о тебя вытирают ноги, а ты все равно любишь — нечто подобное я почувствовал на своей шкуре. Но все это из другой оперы.


  Вероятно, это очень по-нашему — жалеть неудачников, проигравших, обиженных — даже если те заслуженно получают по зубам. Моей пятилетней сестре нравился волк из «Ну, погоди!», над которым измывался заяц:


  — Смотри, я нарисовала волчью стаю!


  Сестра показывает лист бумаги: детской рукой нарисовано много страшных злых клыкастых волков. Ей было жалко волка-терпилу из мультика — и она в своем воображении рисовала другую картинку, где волки был сильными, злыми и беспощадными к врагу. Наверно, что-то похожее, вроде болезненного сочувствия, я испытывал к белорусским националистам из учебников, а те хмуро смотрели с черно-белых фотографий и светили чужой, гитлеровской, формой.


  


  5.


  


  Наша школьная математица была женщиной забывчивой: раза четыре рассказывала нам одну и ту же байку:


  — Иду я, ребятки, вечером домой. Слышу, что в кустах кто-то хрипло дышит. Смотрю: а это какой-то парень топором размахивается и бьет в землю, прямо в палисаднике. Испугалась я, думаю: «Надо убегать, а то порубает». А он голову поворачивает и говорит: «Женщина, вы меня не бойтесь. Я кошку закапываю».


  Ну, по первому разу я еще улыбался. Потом только хмурился и отворачивался в окошко, а ребята все равно смеялись. Ну, подлизы. Коллаборанты.


  — К доске!


  Математику я знал неплохо, особенно уважал геометрию и тригонометрию. Просто решать задачки у доски было скучно: я успевал и потрындеть с подъебками, и пофамильярничать, и поразвлекать одноклассников. Математицу это, конечно, злило. Прямо она мне ничего не говорила, но под конец высказалась в духе:


  — Кое-кто о себе очень много думает. Возможно, что здесь вы еще звезда, но вот пойдете учиться дальше, и окажется, что вы были просто кочкой на местном болоте.


  Ну да, ну да. Через год в актовом зале лицея БГУ мне вручали золотую медальку: я ухмыльнулся страшной щербатой улыбкой, подмигнул директору и попробовал маленький желтый кругляш на зуб — легонько грызанул. Сплав конечно, уже давно не тот, говно делают — но свою медальку я получил. Хотя все мы кочки, чего уж.


  Но тогда та кошка не давала мне покоя. Надо было что-нибудь выкинуть.


  Контрольная, тишина, народ ожесточенно скребет ручками по бумаге. Тут я издаю страшный долгий звук:


  — У-у-у-у-у-у-у-у!


  На письме, конечно, довольно сложно передать — в общем, это был вой голодного мопса, который отчаянно заискивает и просит пожрать.


  Математица посмотрела на меня и молча покрутила пальцем у виска.


  Вой мопса я изобразил довольно точно, даже лучше оригинала. У меня в квартире проживал один облезлый и потасканный жизнью экземпляр. Мопса я очень любил, это был мой дружбан. Я стал замечать, что мы перенимаем друг у друга повадки: я научился брехать и подвывать, как полноправный представитель вида, а он начал ссать в подъездах и на чужие машины, которые ему не нравились. В общем, мы с ним сильно дружили: когда мать приходила с работы, в квартире стоял вой, как на псарне.


  Мопса звали Толик. Он был уже старый, болел какой-то собачьей хворью, на спине чернела здоровенная плешь, зубов тоже был неполный комплект. Мопса нам втюхали знакомые, типа, в добрые руки. По моим догадкам, Толика держали за самца-производителя и кормили какой-то собачьей виагрой, от которой он и облез. Жизнь его основательно потаскала, он вообще производил впечатление мудрого и усталого пса: на сук смотреть не хотел, да и гулял мало: только поссать и обратно.


  Еще Толик любил сладкое: видимо, от какого-то собачьего диабета он и помер. Мать как-то сдала толянскую кровь на анализ: ветврач удивился и сказал, что с такими показателями не живут. Толян назло науке протянул у нас года четыре.


  Я уже видел, что с ним что-то не то. Однажды он перестал есть, его били судороги. Ночью отнялись задние лапы, он пытался как-то ползать на передних, а потом просто тихонько лежал в углу. К утру Толик отмучался — его выгнуло дугой, из пасти пошла пена, глазки затянула мутная пелена.


  Я страх как по нему убивался, мне было действительно жаль своего кореша, я очень привык к Толику. У кого была собака, тот меня поймет.


  Остановимся на организационных моментах.


  Надо было что-то делать с тельцем.


  Обычно собак закапывают где-нибудь на пустыре, а иные хозяева со стальными нервами просто выкидывают бывших питомцев в помойку. Так поступить с Толиком я не мог, но стоял февраль, стужа, на улице по колено снегу — надо было что-то придумать.


  Часы показывали 6 утра. Я влез в растянутый свитер и с красной заплаканной мордой пошел в школу, в свой 8 «А» класс. Было еще очень рано, я почти час сидел в пустом кабинете, болтал ногой. В полвосьмого пришла первая девочка, мы с ней немножко дружили, я у нее иногда что-нибудь списывал. Девочка как-то странно посмотрела на меня:


  — Ты чего так рано?


  — Ну, есть, блядь, причины.


  Чуть позже пришла классная:


  — Ивановна, мне нужна штыковая лопата и лом. Попросите, пожалуйста, у дворника.


  Классная аж прямо умилилась:


  — Ты едешь на дачу? Будешь там что-то делать, помогать маме?


  Дура ты. Яму я пойду копать.


  — Нет. Просто дайте мне лом с лопатой.


  В каптерке я выбрал лопату получше и полутораметровый лом, выволок их из груды сваленного как попало железа. Зажав добычу под мышкой, поковылял домой — на шапку сыпался редкий февральский снег.


  Толика я положил в черный пакет для мусора — надо же было в чем-то его нести, на плечо бросил орудия труда — и вышел из дома в белоснежную зиму. Осталось только выбрать место.


  Недалеко от Масюковщины, где я жил, стоял советский завод «Алгоритм», там когда-то делали перфоленты для ЭВМ. Возле завода было заросшее болото, свалка и что-то вроде лесополосы — летом там тусовались бомжи и изредка забредали мамы с колясками. Зимой было пусто и тихо.


  Идти было не очень далеко, на автобус я не пошел, на плече тихонько брякала лопата. Пустырь встретил меня молчанием. В отдалении торчали башни ЛЭП, зияли битыми окнами мертвые корпуса завода.


  Надо где-нибудь на горке, поближе к забору — там сухо, по весне не размоет.


  Изо рта валит пар, тяжело поднимаюсь в гору по нетоптаному снегу — тот лезет в сапоги, жжет холодом голую ногу. Роняю лом — тот с хрустом пробивает наст, исчезает под покровом. Сначала ерунда — просто снег разбросать. Лопата чиркает по наледи, хватает куски смерзшегося снега — тот летит куда-то за спину. Потихоньку появляется желтый песок, усыпанный снежной крошкой — разгребаю небольшую площадку, два на два метра.


  Размахиваюсь ломом — земля звенит, как железо, лом вылетает из рук. Нагибаюсь — на земле осталась маленькая-маленькая вмятина.


  Вспоминаю «Архипелаг» Солженицына: з/к точ­но так же долбили шанцевым инструментом мерзлую колымскую землю, а потом ставили в ямы столбы и натягивали колючку — так среди зимней степи начинался очередной лагерь. Оттуда же помню: надо развести на земле костер, а потом копать в этом месте — земля оттаивает, становится мягкой.


  Жечь костер среди снежного поля?


  Подбираю лом, сжимаю зубы, со звоном бью в ненавистную землю. Три-четыре удара — потом можно ковырнуть лопатой, соскрести отбитую крошку. Потом еще пару ударов, и еще.


  Тупо, как автомат, поднимаю и опускаю лом, мыслей нет — что-то моргнуло и отключилось. Становится невыносимо жарко — сбрасываю в снег дутую куртку, остаюсь в старом растянутом свитере. Удар! Еще! Теперь лопатой! Еще!


  Когда-то дядька мне говорил:


  — Заливать фундамент надо на сорок сантиметров, больше обычно не промерзает. Хотя по ГОСТу все семьдесят вроде надо.


  Это значит: твердая, как железо, земля будет на 40 сантиметров вглубь. А потом станет легче.


  Мокрый от пота чуб сваливается на глаза, от лица, от одежды валит пар. Странно, холода не чувствую — не чувствую вообще ничего. Я уже по колено в раздолбанной мною яме, школьные брюки вымазаны в песке. Ну, теперь ерунда, можно так копать — всаживаю лопату в песок, нажимаю сапогом, как озверелый, кидаю в сторону землю. Ничего, Толик, потерпи немножко. Я скоро.


  Оглядываюсь, опираюсь на лопату — яма вроде приличная, метр на метр. Интересно, сколько времени прошло — солнце белым пятном скользит за свинцовыми тучами, прячется за далекие девятиэтажки.


  Наверно, хватит.


  Ноги не держат — сажусь, падаю на спину в снег, тяжело, с надрывом, дышу — и чувствую, как по морде скатываются крупные горячие слезы. Грудь дергается, поднимается-опускается рывками. Небо серое, без просветов. Рядом лежит пакет с мертвой собакой.


  Скоро, наверно, стемнеет. Я должен успеть.


  Земля падает, с шорохом засыпает черную пленку пакета. Вот так, еще немного.


  Прости, Толик, что я тебя тапком по жопе мудохал. Повисаю на лопате в какой-то истерике, хрипло смеюсь — один среди огромного поля. Могила готова — холмик желтой земли.


  Подбираю инструмент, сапоги и брюки вымазаны в земле — удивленно разглядываю собственные руки: лом протер шерстяные перчатки насквозь, ободрал ладони в кровь — а я ничего не почувствовал. Запахиваю мокрый от снега пуховик, ветер лезет за шиворот — начинает колотить от холода.


  Прощай, Толик.


  Детство кончилось.


  Не оглядываясь, спускаюсь с холма, шагаю в сторону черных труб завода, продираюсь через лесополосу — иду к остановке. По снегу волокутся, позванивают лом и лопата.


  Весной я так и не смог найти могилу — только в одном месте зияла какая-то яма — может, земля просела, ушла вниз — и где-то там остался Толик. Я сидел в траве возле бетонного забора, тупым невидящим взглядом смотрел на болото — далеко впереди по шоссе полз автобус.


  В квартире стало жутко тихо, как на кладбище — я уже привык, что Толян постоянно фыркал и сопел. Мне его очень не хватало — я заткнулся, словно погас, и очень скучал.


  Но жизнь летела вперед — через год я уже слушал байку про кошку и топор и криво улыбался. Что он чувствовал, тот парень в палисаднике? То же, что и я на заснеженном поле возле завода «Алгоритм»?


  


  ***


  


  Потом я впервые столкнулся с бытовым белорусским ницшеанством.


  В универе читать художку уже было неинтересно: потянуло на философию. Маркса с Лениным я к тому времени залистал до дыр, хотелось чего-то заумного, мрачного, необычного. Короче, решил почитать Фридриха Ницше. Он почему-то считается модным и попсовым, «Заратустру» растягали на цитаты и пустили по интернету — я проглядел тоненькую книжку и остался не особо доволен. Надо было копать дальше.


  Из упорства я взялся перетряхивать очередную помойку. Оказалось, что мораль по своей природе утилитарна — хорошо то, что полезно; плохо то, что опасно для общества — именно поэтому спокойного, послушного, сострадательного, кроткого, терпеливого человека мы считаем хорошим. Циничные, лживые, коварные люди, нигилисты — наоборот, осуждаются: они опасны. Никаких иных критериев для определения «хорошо» и «плохо» нет.


  «Вау, — думал я. С пожелтевших страниц дохнуло холодом, как из морозилки. — Кажись, раскопал что-то интересное».


  Оказывается, старые, ложные ценности были химерами — совесть, мораль, сомнения, чувства, привязанности, ложные авторитеты, рефлексия — все это было дрянью, мусором, оковами, которые мешали жить. Надо было грохнуть всех этих внутренних ментов — и здесь помогал нигилизм.


  Все это я принимал не сильно всерьез, но мне очень нравилось.


  Потом я стал замечать, что плохо влияю на своих дружков. Они чего-то набрались от меня, но воспринимали ницшеанство по-своему, на бытовом уровне — так я вывел понятие «неосознанного бытового белорусского ницшеанства».


  Меня уже окружал целый батальон ницшеанцев. Дружбан Стасик из Слуцка стал почти зеркальным отражением меня — только он был воспитанным, мягким, обходительным, приятным в общении, незлым хлопцем — я ему даже завидовал. На обложке тетради по философии я накарябал здоровенными буквами: «ЛЕНЬ ПОХУИЗМ ПЬЯНСТВО».


  — Вот главное зло, Стасик.


  Тот лениво посмотрел:


  — Ну, ты прям отразил мою иерархию цен­ностей.


  Стасик скатывался в депрессии, на неделю выключал телефон, валялся на кровати в общежитии на Коллекторной, не ходил на пары — освобождался от химер. На учебу ему было откровенно плевать, что-то в нем сломалось, глаза потухли. Я подарил ему страшного вида складной нож из черного металла — Стасик ночами сидел в темноте, щелкал ножом, освобождался от химер.


  Ну да, политология хреново влияет на людей.


  Главным бытовым ницшеанцем был Бодян, мой кореш по универу, парень из Жабинки. Он жил на съемной квартире у монтера-алкоголика, и, не просыхая, гасил водяру и «Жигулевское». Я более-менее часто его навещал, Бодян кормил меня жареными пельменями и выдавал страшные телеги, полные мрака:


  — Вот ты знаешь, что такое электропастух?


  — Ну, вроде проволока такая, под током.


  — А ты знаешь, как у нас в деревнях зубы лечат? Один заболит — они хуяк этот провод в рот, их ебашит вовсю. Зато потом челюсть не болит вообще — и так всей деревней лечатся. Ты пойми, вот здесь у вас город Минск, хуе-мое, а у меня кореш в деревне маком ставился — а потом типа гадал, через костер на Купалье прыгал — там живут по-другому. Был еще друг, тракторист. Ну че, сам нормальный, только все разговоры у него — про трактор «Белорус», как соляру сливал, как его чинил. Сел потом — дали двадцатку. Мужика какого-то избил, похитил, а потом сжег живого в машине. А знаешь за что?


  — Не.


  — Он на него сглаз навел, иголку сломанную подбросил. Вот так, блядь. Я потом на лагерь в Витьбу в гости ездил. Там вообще красная зона, менты бывшие, прокуроры, директора сидят — ну и моего посадили. Дык он спрашивает: «А такой-то уже откинулся?» Я говорю: «Не, вроде. А что?» — «Да он, сука, петухом на зоне был! Если, блядь, домой вернется и пацанам не скажет, будет дальше с ними общаться — я, когда вернусь, запру его на хуй с семьей в хате и дом сожгу». И я вот слушаю и чую, что правда, сожжет. По-имперски, блядь, поступит. У них базары там, на зоне, типа, вот бубасы подорожали, 250 тысяч теперь — и все так на трасяночке, душевненько. Говорил мне, на лагерях две трети за наркоту сидят, за бубочки. А вообще мрак творится в этих деревнях — сам полез бабке огород копать, нашел какую-то шкуру козла, землей присыпанную. А внутри иголки ломанные, какие-то булавки, еще какая-то дрянь! Да пиздец! Кто-то порчу наводил! А ты тут, блядь, со своей марксистско-ленинской философией! Да на этих людей похуй всем, на колхозников, как вы говорите. Ни хера ты из Минска всей этой тьмы не видел — а думаешь, что много посмотрел. Да на них всем плевать, и оппозиции, и власти — они живут в каком-то пиздец страшном мире, будто двести лет назад. В духов верят…


  Бодян отрубался на полуслове и валился к стенке. Я кое-как укрывал его ковром — больше в хате ничего подходящего не было — и, охуевший, нетвердо шагал домой.


  Что такое абсолютное зло? Это фашисты из кни­жек? Или философия Ницше?


  Нет: абсолютное зло — та тьма, которая творится где-то на периферии, за кольцевой дорогой, о которой мы просто не знаем. Как они живут? Разве можно так жить? Это и было то самое бытовое белорусское ницшеанство — хотя весь этот пиздец невозможно было связно изложить и как-то назвать. Какой Карл Маркс? Какой Фридрих Ницше? Если есть бубки и электропастух.


  Я пробовал поговорить с Савой, корешком из лицея. Тот ухмыльнулся и попытался меня подъебнуть:


  — Ага, Ницше. А ты суровый одинокий герой, да?


  Изя, мой старый дружбан, когда-то давно дал посмотреть фильм «Полет над гнездом кукушки». Нормальный мужик попадает в дурку — и сам потихоньку сходит с ума.


  — Изя, и про что, по-твоему, этот фильм?


  — Ну как! Это же кино про борьбу с системой!


  — Да нет, Изя. Там простая мораль: человек ничего не может. Ничего! Даже сбежать из дурки.


  В то же время с меня начала спадать какая-то пелена, наваждение.


  Можно ли кого-то от чего-то освободить?


  Вряд ли. Надо освободиться самому.


  Я посмотрел на себя со стороны — и ужаснулся. Я зарос страшной бородой до глаз, гремел грязными кирзовыми сапогами по мраморным ступеням юридического факультета, у меня три месяца не было женщины — и от меня уже шугались люди.


  В гробу я видал такое ницшеанство!


  Я побрился, щелкнул каблуками, нацепил галстук и поволокся за юбками.


  


  6.


  


  У меня был еще один дядька — ну, или как его назвать? Племянник моей бабки — в принципе, мне-то он был никто. Работал на «шариках», жил на «Тракторном заводе», потихоньку столярничал, что-то собирал. Я его редко видел — но однажды появился производственный интерес: в сарае на даче под грудой досок я раскопал гриф самодельной электрогитары, ее лет двадцать назад выстругал мой покойный дед из какой-то случайной сосны. На грифе ничего не было: ни струн, ни колков, ни звукоснимателей — короче, надо было попросить Володьку, чтобы тот чем-нибудь помог.


  Чехла от гитары у меня не было, я замотал гриф в газету и обернул скотчем — с тяжеленной дурой на плече поперся на «Тракторный завод». Дядька жил где-то на Стахановской, возле бани — я вышел из метро и сделал первый шаг в лабиринт одинаковых двухэтажных домов, которые строили пленные после войны.


  — Девушка, где тут баня? — признаться, я чувствовал себя идиотом. Весло соскальзывало с плеча, я то и дело перехватывал гитару рукой.


  — А зачем вам? — спрашивает девушка, улыбается.


  Помыться, блин. Скажи мне, да и все — махнула рукой куда-то за спину. Минут через десять я нашел нужный адрес.


  Про Володю я знал не так много. Было ему за полтинник, с женой он разошелся, жил с восьмидесятилетней матерью. Дети уже были взрослыми, где-то бегал внук моих лет, распиздяй и лыжник.


  А еще Володя был баптистом-пятидесятником.


  Ну, сначала он был мужик как мужик, работал на левых шабашках в советских колхозах, строил всякие коровники — получал штуку рублей в месяц. Хвастался, что половину спускал на пьянки, и вокруг него всегда крутилась целая кодла друзей-халявщиков. Еще дядька год сидел на химии, имел самодельный наган, полные карманы денег и жену-красавицу — женился в 19 лет.


  Судьба настигла Володю в облике бежевого «москвича» — дядька, поддатый, перебегал дорогу, чтобы купить вина; машина вильнула, переломала ему ноги, бросила через капот — и водитель скрылся.


  Володя лежал в коме — голова превратилась в одну здоровенную гематому, врачи сразу списали — не жилец. Когда делали операцию на черепной коробке, дядька, который лежал трупом, вдруг начал страшно, отчаянно матерится. Операция шла часа четыре — и все это время врачи слушали поток мата, хотя сам Володя не приходил в сознание. Вот оно как, сплошной мат бывает не только в литературе.


  Ну, его вытащили с того света, повесили на ногу аппарат Елизарова — здоровенное ведро с вваренными спицами, которые упирались прямо в кость — и отправили домой. Жизнь полетела под откос, жена ушла, деньги кончились, нога плохо срасталась и болела — ночью Володя просыпался и орал от боли.


  Тут судьба настигла его еще раз — в лице пятидесятников. Старушка-мать давно с ними тусовалась, а теперь стала водить вежливых молодых людей на квартиру, те пытались что-то проповедовать, а Володька, кряхтя, лез рукой под кровать и вытаскивал оттуда наган. Баптисты тушевались и сваливали, а дядька хрипел в форточку страшные матерные слова им вслед.


  Правда, патронов не было, однажды ночью мать выкинула и сам револьвер, Володя остался наедине с пятидесятниками — и вскоре сдался.


  Короче, я входил в квартиру, как в волчье логово. Щас меня скрутят баптисты и начнут агитировать. Но нет — Володя хмуро повертел электровесло в руках, покивал, напоил меня чаем и отправил домой. Смутил меня только один вопрос:


  — Скажи, а ты никогда голосов не слышал?


  Я поглядел на дядьку страшными глазами.


  — Не, ты знаешь, когда ацетона наебенишься — это одно. Мы вот с товарищем полы красили нитролаком — я потом встал утром, слышу в форточку, меня кто-то зовет: «Володя, пойдем с нами, выпьем». Глянул в окно — а там никого. Пробрало немножко, но это так, галюны просто. Но ты знаешь, меня вот когда выписали — я ж в Бога поверил, пить бросил. Правда, все никак не мог кинуть дымить. Сижу я как-то, беломорину сосу и думаю: «Как бы мне бросить?» А мне тут раз — и голос такой: «Тебе что, мало?» — прямо в голове. Я сигаретой подавился — и все. Как отрезало. Больше не курю. Во как. Бог есть.


  Я покивал и поехал. Через месяц Володя поставил на гитару струны, мы с дружком налепили звукоснимателей — можно было лабать.


  Второй раз я попал в квартиру возле бани уже на похороны. Померла Володина мать, баба Соня. В маленькой квартире было не продохнуть: вокруг гроба толпились хорошо одетые люди, лет по тридцать-сорок. В основном женщины, но было и два-три мужика. Тетки были трохи замученные, впрочем, как и любые белорусские женщины — но с каким-то огнем в глазах. Мужики выглядели сытыми и холеными. Родственников почти не было: только я, Володя и его сын.


  Я поглядел на мертвую бабку и пошел на кухню. На столе стояла початая бутылка — глотнул из горла тепловатой водки и вытер рот. Было не по себе. Чего им надо, всем этим людям?


  В комнате что-то происходило: женщины расселись по диванам, у гроба взял слово лысоватый мужик в пиджаке, с большими влажными глазами — я подпер дверной косяк и наблюдал за ними.


  — Наша сестра уходит. Давайте проводим ее. Псалом такой-то, такая-то страница.


  Тетки подоставали зашморганные книжки, раскрыли в нужном месте:


  — Улета-а-а-а-ет твой челно-о-о-ок… — и что-то дальше в этом духе.


  Я глядел и стремался: петь на похоронах? Про челнок? Женщины старательно надували щеки, мужики пучили глаза — и пели, чуть покачиваясь. Я подсел к более-менее симпатичной, на вид — лет тридцать пять. Та, не переставая открывать рот, сунула мне книжку. Какой-то сборник стихов, на все случаи жизни — во люди живут, что ни событие — то песня. Потными руками я пролистал страницы: 1993 год, непонятная типография, миллионный тираж. Пятидесятники уже стреляли на меня глазами, открыто радовались, о чем-то перешептывались между собой. Я отдал тетке книжку и потянул за рукав Володькиного сына на кухню:


  — Чего они поют на похоронах?


  — Не лезь. Так надо — наверняка баба Соня этого хотела. Для них смерть — это радость. Человек освободился и ушел на небо.


  — На кого квартира переписана?


  — На меня, — сын сразу переключается на деловой лад.


  — А, дык нормально.


  — Та, которая тебе книжку давала, за Володей ухлестывала. Как узнала, что хату переписали, — вся любовь и кончилась.


  Снова глотаю водку, запиваю из-под крана, сплевываю воду через зубы. Ну, Бог с вами, челнок так челнок. Будто в космос запускают — хотя, кто знает?


  Гроб был тяжелым и даже через пальто больно врезался в плечо — мы аккуратно спустили его по лестнице в зимний воздух. Под окном уже прогазовывал, вонял бензином старый разбитый пазик — сзади открывалась дверка, мы загнали туда гроб, поставили между сидениями, тот с шорохом проехал по грязной резине.


  — Ты в кафе поедешь?


  — С ними?


  Я еще раз оглядел собравшихся вокруг пятидесятников. Женщин там полно, а мужики явно холеные, довольные. Может, записаться? Найду себе тетку-сектантку посимпатичней. Будет мне борщи варить, песни петь, не сблядует — самое оно.


  На похороны собралась вся ячейка — они организованы по районам, есть свои десятники, сотники, кто там еще. Бригадир — мужик в пиджаке — куда-то смотал, остались верующие попроще.


  — А водка будет? Или опять песни?


  — Ты же понимаешь… — тянет Володя.


  Я махнул рукой. Пазик пыхнул гарью в лицо и со скрипом отъехал.


  Три года спустя один программист говорил мне:


  — В чем разница между религией и математикой? Разница — в аксиоматике. Там говорят: «Бог есть», а здесь: «Параллельные прямые не пересекаются». То, что они не пересекаются, — аксиома, допущение, которое точно также принимается на веру. Все, больше никакой разницы нет — надо просто во что-то поверить, не важно, во что.


  Вера иррациональна. Сам себе я казался насквозь прозрачным, расчетливым, продуманным — но, увы, жизнь впоследствии здорово поломала. Сколько в каждом из нас глубины, которая не поддается никаким измерениям? Наверно, если бы мы всегда поступали логично — шчасьця было бы гораздо больше, хотя бы в отдельно взятой республике. Любил грузить подруг на философские темы: их реплики часто вводили в ступор. Одну спросил:


  — Что, по-твоему, в жизни главное?


  — Красивые ногти и мама, — та ответила без всяких подъебок, честно и кротко.


  Некто Карл Мангейм выделял типы политического мышления. Бюрократический, консервативный, либеральный, социалистический, фашистский тип — критерием выступало сочетание рационального и иррационального в мышлении. Это шкала: от бюрократов, которые видели только шоры и свой участок работы (полная рациональность) до фашистов, которые не считались ни с какими закономерностями и закрывали глаза на законы истории (полная иррациональность).


  Отсюда я сделал два интересных вывода.


  Во-первых, можно было придерживаться любой идеологии, хоть либеральной — но при этом мыслить, скажем, по-фашистски. Какая разница, что снаружи, под каким ты стягом? Себя внутри не переделать, да и зачем? Мышление брало свое — в любом деле, при любых раскладах.


  Во-вторых, чего-то явно не хватало. Все эти типы мышления, по Мангейму, — очень мужские. Я задался вопросом: как же мыслят женщины? На первый взгляд — иррационально, логика дает по тормозам и остается далеко позади. Но тогда это что же, кругом фашистки? Ой, что-то я сомневаюсь.


  Наверняка есть отдельный тип, женский:


  — Понимаете, ребята, это как синичка. Раз — и упорхнула: пырх, пырх. И кто ее поймет, зачем, почему она так поступает. Какая логика?! Какие закономерности?!


  Ребята посмеялись, мы грохнули стаканами о стол — и жизнь снова полетела дальше. Впоследствии оказалось, что даже синичка может выклевать печень.


  Я любил кого-то, кто-то любил меня — а тем временем жизнь неслась вперед, как электричка — иногда я замирал и словно глядел в темное окошко, ловил отражение — пытался фиксировать себя со стороны. Что я делаю? Что со мной? Жизнь сдавала неплохие карты, я уверенно гремел каблуками по нужным мне коридорам, карабкался по лестницам, оставляя черные, пахнущие серой следы на красных коврах.


  Если я о чем-то жалел — то только о потерянном времени.


  


  7.


  


  После лицея врубилась пониженная передача. Я неплохо учился на юрфаке, но чувствовал, что страшно тупею. Меня затаскивала карусель пьянок, бытовухи, кабаков, мутных любовных историй — мозаика, из которой складывается жизнь студента.


  Я поступил на отделение политологии. Казалось бы, нет в республике более удачного места для учебы: здесь должна пересекаться унылая белорусская практика и передовая научная теория.


  Хуй там.


  У преподов-юристов была своя точка зрения:


  — Зачем вы нужны, политологи? В стране один человек занимается политикой, остальные администрируют. Учитесь — повезет, тоже будете хорошими… администраторами. Политики нет.


  В юридической тусовке, как оказалось, тоже нашлись свои бывшие. Например, бывший депутат горсовета, сотрудник Контрольной палаты (аналог сегодняшнего госконтроля, по первой редакции конституции). Хвастался, что брал молодого Лукашенко за пуговицу в Верховном Совете. Ну чем не политик? Или рассказывал, как на выборах в горсовет ходил агитировать женщин в Дражне из общежития трамвайного парка. Наобещал, видимо, много — поэтому после выборов женщины-вагоновожатые звонили и рассерженно требовали:


  — Я одна с ребенком… А он обещал…


  Жена без пяти минут депутата брала трубку и удивлялась.


  Политика была… но лет двадцать назад.


  Оказалось, до 91 года наша политология гордо называлась «кафедрой научного коммунизма». После переименования научные коммунисты никуда не исчезли — и теперь преподавали западные теории пятидесятилетний давности. В их молодость все это лежало в закрытой секции Ленинской библиотеки на Красноармейской, было модным и актуальным — и теперь мы, студенты, изучали теоретиков 20-30-60-х годов. Какой-нибудь Джин Шарп, крестный батька всех оранжевых революций (тоже, кстати, тридцатилетней свежести), как правило, обходился молчанием. Мир давно шагнул вперед, соцлагерь разбежался, холодная война закончилась — а они все еще жили там, в тех реалиях.


  Все это было, в принципе, понятно. Удивляло другое: как эти люди перекрасились из научных коммунистов в рыночных либералов? Поменяли свою команду, как в «контре»? Все-таки, выкинуть на помойку старое мировоззрение — не партбилет положить.


  Мы догоняли. Наука страшно отстала — в лучшем случае нам перепадали переводные крошки с барского западного стола. Какой научный прорыв может быть в таких условиях? Мы родились в интересное время, на стыке эпох, когда рушилась старая система — это был уникальный опыт, о нем мы могли сказать миру. Вроде — огромное проблемное поле для науки, выходи на улицу и исследуй, изучай, записывай. Все это нужно, важно, актуально — но острые белорусские процессы в универе замалчивались. А еще политология пыталась по готовым лекалам собрать новый методологический велосипед, который давно уже изобрели на западе. Старый у нас, считай, стырили: вся марксистско-ленинская философия пошла дымом…


  Свои мысли я пытался путано пересказать корешкам-однокурсникам, мучительно подбирал слова, чтобы передать ощущение безысходности, которое меня грызло.


  Но ребята вокруг мыслили иными катего­риями:


  — Ты не знаешь, сколько шлюха стоит?


  — Баксов сто, наверно. Зачем тебе? Вон, Машу выеби.


  — Я еще буду за телкой с Барановичей носиться и ждать, пока даст? Завтра хочу шлюху снять!


  


  ***


  


  — Нормальная девка, лет 25. Хата своя или снимает. Ты, говорит, не подумай, что я такая, просто деньги нужны. И взяла всего 70 за два раза, считай, халява. А рассказывала, к ней работяга один с МАЗа подкатывал, уламывал на сорок зеленых. Говорит, изо рта воняло, сам страшный, как сволочь, — не дала.


  — Познакомился с девахой из Энергетического колледжа. Привел на хату, выпили, но она ни в какую, динамо крутит, мол, целка. А я сразу думаю: врешь, сука, наши уже все училище переебали. Говорю: «Дай палец засуну, проверю». И че, ты думаешь? Ушел чуть не по локоть! Она в непонятку: «Ой, а как такое может быть, я ж не помню». Ага, думаю, память у тебя: даже хуев не запоминаешь, энергетик. «Счетчик, — говорю, — поставь». Короче, не отпизделась, выебал.


  — Брательник пошел во внутренние войска служить, в часть на Маяковского. У них, в общем, каждый четверг — день красного дракона. Слышал про такое? Собираются всем взводом в кружок по четвергам и дрочат, пока не кончат. Вот так. Говорил, в армейке совсем крыша потекла.


  — Поехал к подруге под Борисов, в Печи. Взяли одеяло, в лес пошли, ну, поебаться. Разделись, начали с ней отжиматься, тут — хуяк, кто-то орет над ухом: «Песню запе-е-вай!» Солдат погнали строем через лес, там учебка танковая, шагают прямо за кустами. А девка стонет, бедная. Я ей: «Молчи, сука! Они тебя голую увидят — нас обоих выебут!»


  — В Лиде байк-слет случился, «Ария» выступала, все дела. Решили с пацанами смотаться. Приехали, смотрим: косухи, харлеи, байкеры-волосатики. Давай с байкерами тусить. Они лагерь разбили, палатки поставили. Сидят, пьют. Я у одних, у других, у третьих — нормально настрелялся. Смотрю — вроде палатка пустая. Залез — а там баба бухая лежит. Ну, хули, думаю, живем один раз, расстегнул брюки, давай елозить. Она проснулась на полдороги, шепчет: «Славик, Славик». Что за Славик? Говорю: «Да, я здесь, милая». Она дальше мордой к стенке спать — так и кончил.


  


  ***


  


  В принципе, это можно назвать сбором социологических данных о белорусской действитель­но­сти — а не простым сбором гонококков и три­хомонад. Политика интересовала будущих по­­ли­то­логов — но гораздо меньше, чем минская квар­тира, BMW седьмой модели или банальное потра­хаться с девкой из училища и выпить. Где-то между утренней рвотой, похмельем и вечерней поеб­кой на завафленном скрипучем диване затерялись хмурые думы о Беларуси и о своем месте в жизни.


  Оппозиционная молодежная тусовка существовала в параллельном мире. Шенгенская отметка в ксиве здорово смещала координаты чудес в сторону Эўрапейскага Зьвяза. Посмотреть, так одной ногой они уже жили там, в бывших странах народной демократии. В принципе, смотаться из РБ, поехать на учебу в загранку всегда было модным трендом, но в последние годы возможностей становилось все больше. Пара-тройка копий административных судебных решений позволяли уехать, скажем, на программу Малиновского в Польшу. Изя-Хлороформ, автозаводец и несостоявшийся белорусский философ, так и смылся отсюда. Потом, через годы, рассказывал мне:


  — Прикинь, я живого Зянона видел.


  — Да ну? В Варшаве?


  — Долго заливал, что никому верить нельзя, кроме него, что кругом комитетчики, но КХП-БНФ все равно победит либералов, Лукашенко и вечерковских бэнээфовцев, которые продались режиму.


  — Ну, как обычно.


  — Я потом вопрос задал, мол, спадару Зяноне, калі вы ўжо вернецеся на радзіму.


  — И че он?


  — Помрачнел, аж морда обвисла. Его там, наверно, через день спрашивают. Ответил: «Пакуль вяртацца нельга».


  Изя продолжал вещать:


  — Я вот был в шестом наборе «Малиновки». А ты знаешь, куда остальные пять делись?


  — Не.


  — По польским тюрьмам сидят. Или поспивались. Или по притонам, на наркоте. Или возят мет и спиды через границу. Ты поверь, все, что вам БТ показывает, — оно так и есть, даже еще хуевей. У поляков от нас одни проблемы.


  Что творилось там, за кордоном, я слабо представлял и только по Изиным рассказам ощущал чернушку. Здесь была другая тусовка, может, слегка наивная, но придурковато-романтичная. Белорусскоязычность — это скорее ярлык, маркер. Многие из них сторонились политики, ограничивались мовай, этнографией, писаниной и прыжками через костры. Я со многими общался, это было, ну, забавно, что ли.


  — У вас ёсць ровар? — спрашивала меня девочка, чтобы поддержать беседу.


  — У меня есть «жигули».


  — Вы такі арыгінальны! А вы мяне пакатаеце?


  Девочки из тусовки мне нравились, они, по крайней мере, много читали и пытались что-то понять в окружающем мире. Мы вроде как жили в двух разных Белоруссиях: я видел грязь, изнанку, окраину, колхоз, а они — непаханое культурное поле, место для приложения усилий, прекрасную новую жизнь, которую мы сделаем чуть ближе, если начнем с себя, заговорим по-белорусски и т. д.


  Правда, политическая упоротость тутэйшых палымяных мальчиков пугала девочек:


  — Ведаеце, я была на хутары «Шаблі», калі адбыўся пажар. Будынкі гараць, а гэтыя бэнэ­эфаўцы, падпітыя, усё адно бегаюць са сцягам, рыгаюць. Нават канцэрт не адразу спынілі…


  Но рано или поздно мы все, адекватные и не очень, приходили в тупик. Я не был исключением. Просто у меня оставалась тень рефлексии — я как будто наблюдал за собой со стороны.


  Со мной училась дочка начальника исправительной колонии, у нас крутился то вялый, то пылающий, как резак автогена, роман. Ат­мосфера юрфака не располагала к бурному проявлению чувств, но мы все равно зажимались с ней в полутемном коридоре за неработающим кофе-автоматом, на гулких лестницах или пустом цокольном этаже. Я расстегивал верхние пуговицы блузки, осторожно целовал тонкую худую шею и ямку на груди, зарывался носом в копну блондинистых волос, дышал в ушко, впивался в непослушные горячие губы. Попочка у нее была маленькой, упругой, так и ходила под юбкой и чуть напрягалась под моей ладонью, подрагивала. Ей страшно нравилось, но она из последних сил тащила меня обратно на пару, с переменки.


  Она, конечно, тянулась за мной. Пыталась читать книжки, сама в чем-то разбираться. Но, видимо, батька-мент наглядно объяснил ей некоторые штуки: как минимум, что такое белорусская политика. Я интересовался не совсем понятными ей вещами, и она немножко наивно, по-детски спрашивала меня: «А тебя не закроют? Не пристрелят? Не сломают ребра?»


  Я отвечал, что на фиг кому-то сдался. Правда, наверно, была где-то посередине.


  Взрослая жизнь с новыми проблемами и новыми задачами брала в оборот. Мои бывшие друзья по лицею, вчерашние белорусские националисты, пытались как-то устраиваться, работать, фарцевать джинсой и польскими телевизорами. Я видел их все реже, но во время очередного визита в общагу исторического факультета тьма так и лезла наружу:


  — Че ты ржешь, мол, Херковичи, Хойники, Калинковичи? Нас туда реально распределяют, в сельские школы. Два года оттарабань, будь добр. Помнишь девочку из лицея? Фиктивный брак будет оформлять, чтоб не отправили, — рассказывал мой закадычный кореш Розя.


  Девочку с фиктивным браком я помнил. Она жила в Шабанах, воспетых Альгердом Бахаревичем, и в 11 классе я ездил ее провожать. От «Могилевской» ходил автобус, но мы выскакивали на полдороги и шли пешком, мимо одинаковых панельных коробок. Девочка говорила мне очень серьезные вещи:


  — Быт убивает любовь. Жить надо раздельно и встречаться только на несколько часов.


  Я слушал, делал умное лицо и нервно зыркал по сторонам: впереди на остановке автобуса кого-то постелили и мудохали ногами, на мой пиджак недобро косилась местная гопота. «Блин, у нас в Масюковщине пацана с девкой не трогают, это считается западло. Здесь, наверно, тоже. Но обратно-то как? Еще заловят на прыпынку. Вечер пятницы как раз, заводу тягачей получку выдали».


  — Никакого быта, иначе чувства проходят. Борщи, кастрюли, тренировочные штаны на мужчине и нечистый халат на женщине — что может быть более отталкивающим?


  — Ага, — неуверенно отвечал я. Меня лениво разглядывали встречные шабановские женщины в резиновых шлепанцах и халатах.


  Выросшая в Шабанах, она боялась быта. Вероятно, ничего, кроме быта, в Шабанах никогда и не было. Но теперь? Фиктивный брак, чтобы не поехать в Хойники?


  Боже, как мы все поменялись.


  В мои грустные мысли влезал дружок Розя:


  — Тебе ниче из Польши не надо? Я карту поляка сделал, гоняю на Сувалки.


  Я моментально переключался:


  — Дрель привези, «бошку». Только чтоб отбойник хороший был.


  Я помнил совсем другого Розю, который мерял нам затылки школьным циркулем, который заливал про польских офицеров Пилсудского и исконно польские крэсы, а потом про литовский город Гардинас и про то, что минчане — советские лохи.


  Кроме того, Розя первым из нас освоил Лурк­мор, еще будучи простым гродненским школьником. Меня, 11-классника, восхищала яркая, ни на что не похожая, Розина лексика, я ему очень завидовал и комплексовал. Потом оказалось, что лексика была «невозбранно спизжена» с Лурки, и речевые штампы быстро стали противны. Впрочем, в те годы лурковским новоязом злоупотреблял даже Зимовский, председатель Белтелерадио­компании. Вел интернет-колонку на «Навинах» с какими-то непонятными словами, помеченными гиперссылками, — так я впервые попал на Луркмор. Зимовский почему-то возомнил себя всемогущим пропагандистом, стал подкалывать белорусскую вертикаль — и карьера Зимовского закончилась: выражаясь его же лексикой, «погнали ссаными тряпками». Зимовский последний раз появился в маске Анонимуса на «Навинах» — и исчез.


  Тогда, глядя на фотку председателя БТ в черно-белой маске, я вдруг глубоко, по-настоящему ощутил белорусский сюрреализм. Это было острым переживанием, сеансом: Зимовский на Луркморе, премьер-министр Сидорский в «БелГазете», шведские медведи, падающие с самолета, аплодисменты для ментов по средам.


  Удивительная страна, да?


  Чувство нереальности временами возвращалось. Например, однажды ночью на поле под Заславлем мы с Савой остановили комбайн.


  Я в гостях у Савы: по рубашке ползают комары, дачный поселок тонет в темноте, винные бутылки звенят под ногами, мокрые от росы жигули приткнулись под яблоней.


  Двигаю телегу:


  — Был я в Вильнюсе, видел настоящего ев­ро­левака, социал-демократа местного. Лет сорок, оборванный, с повадками шизофреника — но он вроде поэт литовский, что-то пишет. Си­де­ли в пивнухе вильнюсской. Ну, давай за политику тереть.


  — И че вы с ним?


  — Он такой: при социализме ни хуя нет, ни денег, ни машин, ни шмоток, все ходят, как лохи, а народ злой — на хуй такой строй никому не нужен. Настоящий социализм может быть только тогда, когда народ постоянно счастлив, обдолбан — драгс, андерстенд?И когда много бухла дешевого, чип элкохол, андерстенд? А наш Бразаускас, падла, с пьянством все борется. Поэтому, я, говорит, за то, чтобы спиртное дешевое было. В этом и есть миссия еврокоммунизма, а не всяких пидоров защищать.


  Сава ржет, переливает остатки вина в стакан. Мне тем временем не дает покоя странный шум:


  — Слышишь, за лесом мотор воет? Туда-сюда ходит?


  — Третий час ночи уже.


  — Может, пиздят что? Картошку с поля?


  — Пошли посмотрим.


  Идем по ночному поселку, окна не горят, каблуки вязнут в сыром песке. За лесом по склону холма ползают вверх-вниз два прожектора, глухо, на низких оборотах, ревет дизель.


  — Наверно, комбайн, — неуверенно тянет Сава.


  — Похуй. Пошли стопорнем, — смело шагаю вперед, в темноту. Земля парная, распаханная, проваливается, мажет брюки. Матерясь, идем по полю, наперерез траектории машины.


  Свет фар бьет в лицо — машу рукой. Мотор затыкается метрах в двадцати от нас. Щурюсь от света, разбираю синие буквы на оранжевом борту: «John Deer». Гусеничный трактор, в деревнях их называют «жондзир». С поручня спрыгивает мужик, молча идет к нам в лучах прожектора. Простое, грубое, морщинистое лицо, щетина, бейсболка, сдвинутая на глаза.


  — Драстуйце, — пьяно улыбаюсь дядьке.


  — Ёсць курыць, хлопцы?


  Сава роется в кармане, достает «пал-мал». Мужик вроде совсем не удивлен, ну подумаешь, два поддатых придурка ночью в поле. Может, наркоманы из лесу вышли. Деловито дымит сигаретой.


  — А че вы делаете? Мы думали, колхозное добро тырят, помочь хотели.


  — Паласу распахиваю. У две смены работаем, нада васемнаццаць гектараў запахаць.


  — А можа, вы нас на тракторе покатаете? — заискивающе говорю мужику.


  — Не, хлопцы, не. Там сядзеніе ўсяго адно, места нету…


  — А-а-а, жалко. Ну ладно…


  Молчим, курим. Ситуация дурацкая, сзади ржет Сава. Зачем мы пристали к этому дядьке? Мужик сигает обратно в «жондзир», маслает стартер. Разворачиваемся, уходим по мокрому распаханному полю, в глазах плавают красные пятна от ламп.


  Символично. «Жондзир», пашущий в темноте, — образ молодой Беларуси, помятый тракторист-похуист — образ трудового народа, а мы с Савой — два Прометея, которые пытаются оста­новить трактор на ночном поле, достучаться до ка­бины, что-то изменить…


  Только сказать нам пока решительно нечего. Разве что — сигаретку предложить.


  Плоды и ягоды


  


  «Черная смородина»


  


  — На другі пуць першай платформы прыбывае электрапоезд да станцыі «Орша-Цэ…»


  Я много катался на пригородных электричках, даже полюбил эти железные сине-красные воющие коробки, кумар в тамбуре, сидения из порезанного ножом дерматина и подпитых засыпающих попутчиков.


  Самое интересное в таких электричках — это девочки.


  Попадались разные, симпатичные и не очень, плохо и хорошо одетые, с сумками или без, с хахалями, но чаще — в отсутствие оных. Хотя пригородный электрон — сомнительное место для знакомства, мотаться к избраннице в какой-нибудь город Жодино меня не устраивало: я просто сидел, корчил в окошко умное лицо, а девочки потихоньку постреливали глазками. Собственно, этим все контакты и заканчивались — хотя помню, однажды случайная попутчица заснула и положила голову мне на плечо, вроде как во сне. Я сидел тихонько, было даже приятно.


  Потом электричка прибывала на «Минск-Восточный», злые, плохо одетые дачники сыпались из вагонов и бежали в переход — и этот поток захватывал и волок с собой тех самых девочек. Мы стояли на платформе метро, я держал их взглядом — а потом девушки расходились по вагонам и превращались в минчанок — я очень любил ловить этот момент: спины распрямлялись, в глазах появлялся блеск и уверенность, немножко выдавали только здоровенные сумки. И все. В вагоне метро уже было не различить, кто из них кто. Может, это они городские — а я приехал из колхоза. Я улыбался отражению в туннеле и посмеивался про себя. Белорусская провинция воплотилась для меня в слово «Херковичи».


  А потом судьба сыграла со мной злую шутку — я без памяти полюбил дурную капризную колхозницу, ко всему — еще и дочку начальника несвижской исправительной колонии. Сельская любовь вертелась целый год.


  Мы с Катюхой учились вместе, как раз начиналась зимняя сессия, сдали какой-то сложной зачет — короче, я решил сделать сюрприз.


  — Дорогая, у меня кое-что есть с собой.


  — Ой, а что?


  — Не скажу.


  С собой я взял бутылку вина «Черная смородина», его разливают на МЗБН, там целая серия — вишня, смородина, рябина, всякая прочая хуета. Приторная, чуть подороже ординарного плодового чарла — но довольно приятная штука. Сладкая и по-белорусски романтичная. Я на тот момент перепробовал уже столько всякой дряни, что мог с чистой совестью идти в технологи куда-нибудь на завод.


  Бутылка отлично влезла в портфель с тетрадями, рядом положил граненый советский стакан — замотал в газету, чтобы не брякало.


  Двор, заваленный сугробами, ненавистный подъезд знакомой девятиэтажки — ставлю портфель на лавку, с видом фокусника достаю бутылку плодового вина — темная густая жидкость играет в свете фонарей, под жестяной пробкой собралась грязная беловатая пена.


  — Придурок! Я не буду пить твое бырло!


  Девочка разворачивается, пулей убегает в подъ­езд, в морозном воздухе лязгает тяжелая дверь домофона.


  Ну и хер с тобой. Стакан все равно один. Ради тебя взял, чтобы по-культурному, не из рыла.


  Свинчиваю пробку, переливаю вино в стакан, чокаюсь с арматурой бетонного козырька — махом выпиваю грамм двести. На морозе чернило всегда особенно вкусное, сладенькое.


  Но игра еще не окончена. Набираю номер квартиры, из домофона раздаются гудки, потом слышен хриплый, почти мужицкий голос моей подруги. Вообще, всегда удивлялся — с виду девочка как девочка, откуда голос такой? От курева, может?


  — Да?


  — Я половину выпил. Тебе оставить?


  — Нет, блядь! — динамик щелкает, звук пропадает — повесила трубку.


  Возвращаюсь на лавку, держу на весу стакан — лью из бутылки остальное пойло, вино булькает в тишине. Рядом скрипит снег, мимо проходит парень моих лет — поворачивает голову, скалится.


  Закидываю голову, допиваю вино, аккуратно протираю стакан газетой. Пора на автобус валить, а то уже ноги мерзнут.


  Я-то знал, конечно, что пролетарское вино она пить не будет — но мне очень хотелось ее позлить. Поезд давно летел под откос — пора было соскакивать. Шел декабрь, но канитель потом тянулась еще аж до мая месяца. В конце я уже не чувствовал ничего, кроме раздражения.


  Я вообще люблю людей — за исключением ментов, военных и колхозников. В итоге получилась так, что судьба свела меня со всеми сразу.


  Отец моей подруги был ментом, вернее сказать — начальником зоны. На непонятного ухажера из Минска он смотрел с плохо скрываемым презрением, — я злился, тихо его ненавидел и называл в разговорах «гражданин начальник».


  Кроме того, у моей подруги оказался хахаль-военный. Она нас невзначай познакомила:


  — Я сейчас пойду к папе в министерство (начальника зоны к тому времени перевели в центральный аппарат МВД). Ты меня не провожай, — и упорхнула.


  Я пожал плечами, снял с вешалки пальто и медленным, расхлябанным шагом вышел с факультета. В метро «Площадь Ленина» всегда полно народу, у меня привычка — стрелять, ползать взглядом по лицам, искать знакомых — ну, короче, свою любимую я увидел сразу: бросился в глаза фиолетовый пуховик, вокруг которого так и вился симпатичный хлопец, тот самый военный. Мне бы тихо сесть в вагон — но нет. Я уже подхожу, расталкиваю людей плечами:


  — Здрасте, молодые люди! Давайте знако­мить­ся! — сую руку хлопцу, тот ее неуверенно пожимает.


  Парень меня не особо интересует — и кто знает, может, в других обстоятельствах мы бы подружились, с виду он мне даже понравился. Младший лейтенант, мальчик молодой — какая разница? Жадно всматриваюсь в лицо своей шкуры-подруги. Лицо заливает краской, цвета бурака, который по осени возят на сахарный завод ее родного города. Я болезненно хотел поймать, почувствовать момент — правда, сердце останавливалось, глохло, как прогоревший мотор.


  — Так, я поехала, — подруга прыгнула в вагон, отвернулась, поезд исчез в трубе туннеля. Я и лейтех остались на пустой платформе. Мы вяло поговорили две минуты, а потом разошлись в разные концы платформы: я поехал на «Купаловскую», а он — на «Институт культуры», провожать Катюху на электричку до сахарного города.


  Сессия закончилась.


  «Вот сука», — только и крутилось у меня в башке. Через пару дней я побил любимые жигули и уехал в братскую Польшу.


  Через месяц она забрасывала меня эсэмэсками, присылала топорные девичьи стихи на электронную почту — я молчал в ответ, но был тронут. Передумала, что ли? Видно, армейский быт, запах портянок и ебля в казарме под вой самолетов, пикирующих на аэродром Мачулищи, ей быстро приелись.


  Я все-таки сильно ее любил — и смело шагнул на грабли. Ничего удивительного не произошло — грабли через полгода опять дали по морде. Что ж, некоторых людей не переделать — она такой, вероятно, и помрет.


  Мы расстались почти по-хорошему: была суббота, Катюха уезжала домой после занятий, куда-то исчезла, сбрасывала мои звонки — я приехал на все тот же злосчастный «Институт культуры», пробежался по электричке, стоявшей под парами, и нашел ее.


  — Хочешь — разойдемся?


  — Ну, давай.


  Я хлопнул ее по ляжке на прощание, дернул дверь тамбура и спрыгнул на горячий, сухой бетон платформы. Странно: было очень легко — словно я вставал с постели после долгой, страшной, смертельной болезни — и мир вокруг меня играл тысячами красок — я был почти счастлив.


  


  «Черный знахарь»


  


  По запаху «Знахарь» напоминал вьетнамскую звездочку из круглых жестяных перестроечных банок, а по вкусу это было сладенькое чарло на твердую пятерку.


  Квадратные бутылки оттягивают пакет, глухо позвякивают — переваливаю сверток через край багажника. Довольный кореш Морозов жмет руку, импортная «вольва» чуть просела: багажник завален винными бутылками, жрачкой, сверху валяется гитара и мятые шмотки. Морозов давит педальку, машина рвет по пустому утреннему проспекту Пушкина в сторону брестской трассы.


  


  ***


  


  Наш однокурсник Алексей вырос в Березе, детство и юность его прошли в деревне Кабаки Березовского района. Когда-то давно на одном конце деревни стоял кабак, точно такой же шинок был с другой стороны — и где-то посередине этого условного пространства затерялось детство маленького Алексея.


  Очередной маршрут бырлотура привел меня и Морозова к нему в гости, в Березовский район. Из глубин памяти всплыла Береза-Картузская, где злые поляки мучили коммунистов. Впрочем, город как город — усредненная белорусская провинция, пыльная и жаркая, тает в летнем мареве за стеклом.


  «Девочка-пай, рядом жиган и хулиган», — Морозов ляпает по баранке, две глотки, его и Алексея, подпевают Мише Кругу. Надо отметить, музыкальные вкусы моих дружков отличались эклектикой.


  — Морозов, а что ты начал слушать раньше, «Бутырку» или транс?


  — «Бутырку». В шестом классе мне пацаны кассету дали. А транса тогда еще не было.


  Ржу в кулак, изображаю кашель.


  Морозов вырос в Слуцке. Если верить ему, то в этом сахарном городе текут молочные реки, солнце никогда не заходит, и даже гниющая свекла источает приятный аромат одеколона. По осени дороги района завалены шальными бураками, которые вылетают с бортов МАЗов — и тяжелые колеса давят их, нанося на дорогу розовую разметку. Морозов любит Слуцк, часто вспоминает школьные байки:


  — Отправили наш класс по осени в колхоз, собирать бураки для сахарного завода. А за главного поставили географа, он там нами командовал: фраер был, а гоношился, как урка. Ну, пацанам не понравилось — светанули бураком в глаз, сзади ведро на голову — и темную сделали. Бегал потом злой, побитый.


  Мы въезжаем в город — Морозов тянет за рукав, показывает пальцем на спидометр: последние цифры километража 666,6. Не к добру, наверное.


  Загоняем авто в тупик, выползаем из тонированного салона на свет. Ну, че тут есть посмотреть?


  Воинская часть, за бетонным забором штабелями сложены задние мосты от грузовиков. Чуть дальше, вдоль забора, начинаются развалины кляштара. Перелезаем через развороченную кладку, за ноги цепляется горячая сухая трава. От монастыря мало что осталось — кирпичные стены, два-три этажа с обвалившимися перекрытиями, башня на углу, подземное помещение. Спускаюсь в подземелье: туфли по щиколотку зарываются в мусор, колупаю ногтем штукатурку — рядом на стене выцарапано «ГРОБ Егор Летов». Никак, привет из девяностых. Лет пятнадцать назад березовские неформалы шхерились по развалинам монастыря, глушили портвейн и покрывали стены корявыми надписями — выхожу на свет, сажусь на остатки кирпичной кладки, шарю пальцами в жесткой выгоревшей траве. Ребята о чем-то переговариваются, по блеклому березовскому небу ветер гонит редкие лохмотья, из-за четырехсотлетней кирпичной стены играет шансон.


  «…но не очко обычно губит, а к одиннадца­ти туз».


  Экскурсия продолжается: церковь, новострой за деньги бывших «афганцев». За площадкой, прямо метрах в пятидесяти, цепью выставлена военная техника: вертолеты, самолет, зенитка. Башня танка развернута в сторону церкви с куполами — мои хлопцы, как дети, лазят по цепям провисших траков, щупают грязноватую клепаную броню, заглядывают в турбину МиГа. Церковь — и периметр бронетехники вокруг. Какая-то дикость. Зачем? В память об Афгане? Неужели не устали от бессмысленной войны и стреляющего железа? И теперь с того света на этот щерятся дулами орудия мертвых машин.


  Красные казармы, корпуса польского концентрационного лагеря. В одном здании теперь размещается детская спортивная школа, в другом — магазин «Евроопт». Пластиковые окна белыми пятнами разбавляют красный кирпич, фасады перелатаны вывесками. Универмаг в лагерных бараках. Аккуратные арки из кирпича, портики — между двумя корпусами находим третий, поменьше, какой-нибудь штрафной изолятор — подвалы, ржавые решетки, заколоченные двери. Под рубашку забирается холод, даже среди жаркого дня становится не по себе. Лагерь — это тысячи трупов. Сколько польских нацдемов и белорусских коммунистов погнило в этих застенках? А теперь по чьим-то костям ездят тележки «Евроопта». Да они тут ебанулись, в этой Березе.


  — Во, смотри. Здесь про весь наш район написано.


  Раскрываю на коленях книжку — ага, бородатый 1996, на белорусском, тоненькая, с черно-белыми фотографиями — достопримечательности района: братские могилы, обелиски, памятные камни. Взгляд притягивает фотография с подписью «помнік-легенда» — штык из осыпающегося кирпича среди поля, рядом — фигурка мужика в клетчатой рубашке. Больше никакой информации про помнік нет, только то, что он находится в поле между деревней Ольшаны и белозерским электромеханическим заводом. Неизвестный автор предположил, что памятник установили во время Северной войны.


  — Ну, поехали, поглядим.


  Мчим по трассе в сторону Белозерска, бросаем горячую машину в кювете, идем дорогой мимо поля. На желто-сером фоне выцветшей кукурузы глаза вдруг различают куски штукатурки в голубом небе — из поля, как челнок «Буран», стартует ввысь криво заштукатуренная стела.


  Край штукатуров.


  Пробираемся в кукурузе, выходим на небольшую поляну — из земли растет десятиметровая дура, без всяких подписей, табличек — просто каменный штык в никуда, огороженный крашеной оградой. Что это? Братская могила? Монумент в честь чужой победы?


  Заштукатуренный памятник выглядит отвратительно. Сверху играет бликами грибок — лист жести.


  Вот он, символ всего Березовского района. Надо бы его на сайт исполкома повесить — бессмысленность и фаллическая непонятность штыка угнетают. Да и вообще, это очень по-белорусски — штукатурить все инородное, приводить к одному знаменателю — с тоской разглядываю черно-белую фотографию из книжки. М-да, и ради этой байды мы сожгли пару литров горючего. Монумент со времен Северной войны?


  — Ты подумай, Стасик, это ж как символично: на шведской машине мы приехали к памятнику погибшим шведам.


  Морозов безразлично харкает в кукурузу, Алексей растерянно крутит головой: ничего не понял.


  


  ***


  


  Темнеет, перед глазами плывут покосившиеся заборы деревни Кабаки. Что можно делать в деревне с таким названием? Правильно: нажираться дешевого пойла, вести пьяные беседы страшными хриплыми голосами, а потом выть от тоски где-нибудь возле забора, отливая на черные гнилые доски. Сколько я уже видел таких деревень.


  Холодно и муторно. Разводим костер, брякаем стаканами — «Черный знахарь» толчками переливается в горло, чуть согревает. Алексей рассказывает:


  — Есть у нас такая черная береза. Ее нигде не встретишь, только на Дальнем Востоке и здесь.


  — А как она выглядит?


  — Ну, как береза, только черная, — Алексей замолкает, прихлебывает вина. — Вы там у себя в Минске ищете папараць-кветку, ну, хуйню эту всю, а у нас ищут в лесу черную березу. А как найдешь — будет тебе счастье. Вот ты знаешь, что олигарх Чиж из этих мест? Из деревни тут рядом?


  — Не, не знаю.


  — Вот он эту березу и нашел, да. И в люди выбился. А я чую, сопьюсь, подохну.


  — Не ссы, Алексей. Щас эту допьем — и пойдем искать твою березу.


  Что еще делать в Березе? Надо искать ночью в лесу черную березу. Иначе никак — теперь все становится на свои места. Винные испарения кружат голову, кажется, что такая же дрянь, как в стакане, густая, цвета мазута, плещется внутри — и выливается через край. Почему бы и нет?


  В деревне тихо, как в могиле. Нетвердо шагаем по продавленному бетону прочь, в сторону далеких коровников. Дом Алексея стоит на самом краю — а за фермой начинается лес. Белые городские туфли загребают пыль, солнце почти село — красное марево подсвечивает шифер на коровниках. Грунтовка уходит в поле, сворачиваем — идем напрямик, обходим срезанные стебли кукурузы — те торчат из земли сантиметров на сорок, твердые, жесткие, как бамбук. Трактор пропахал в поле колею — и теперь в темноте на черной земле остаются наши следы.


  Лес все ближе, из-за кукурузы вырастают стволы.


  — А какая она должна быть?


  — Черная. Береза. Хули тебе непонятно, — Алексей смотрит на меня как на идиота.


  Ладно. Хорошо хоть, что бутылку с собой взял.


  Стоим перед глухой стеной леса. Во, вроде береза, но вполне себе обычная, социалистическая, белая с черным. А вот дуб какой-то.


  — Ну, давайте разделимся. Если че, на трубку звоните, как березу найдете.


  — А у кого бухло? — сразу следует вопрос.


  — Я не брал, — поудобней перехватываю кофту на груди. Бутылка уже нагрелась от тела, да и вообще, удобно заныкал — она плоская.


  Делаю шаг — хрустят ветки, цепляются за брюки — достаю телефон, экран слабо подсвечивает траву и корни под ногами. Верчу головой по сторонам — хлопцы разошлись направо и налево от меня, уходят все дальше в стороны. Во, заебись.


  Приваливаюсь спиной к дубу, к шерохова­той коре — и вынимаю из мастерки последнюю бутылку вина. Ищите свою березу. Я и так счастливый.


  Забрасываю голову назад, стукаюсь макушкой о дерево — и в ночном лесу раздается тихое бульканье. Запах «звездочки» дает в ноздри, жжет носоглотку — проглатываю пойло до конца, досуха, вытираю горячие, потрескавшиеся губы. Свет меркнет, стволы деревьев смыкаются где-то вверху, в редких дырах горят точки звезд.


  А кто знает, может, и найду эту черную березу?


  Роняю бутылку под ноги, в траву, свечу телефоном — огонек вырывает из тьмы сплетения корней, прелой травы. Неуверенно раздвигаю кусты, с шорохом проламываюсь вперед — чувствую себя танком, тонущем в болоте. Шаг, еще шаг — нога провисает в пустоте, не успеваю испугаться, даже вскрикнуть: съезжаю вниз, кубарем качусь в яму, ветки царапают лицо, корни лупят по ребрам, с хрустом разрываются брюки — закапываюсь носом в холодную мокрую траву.


  — Бля-я-я, — слышу собственный жалобный стон. Подгребаю под себя колени, встаю, краем глаза замечаю в траве искорку телефона — тянусь рукой, засовываю плоский кирпичик в карман. Сейчас надо отсюда вылезти.


  Вокруг — воронка метров пятнадцать в диаметре. Кто в лесу раскопал такую яму? Наверно, херовы партизаны. Цепляюсь руками за траву, на карачках лезу наверх — яма вроде неглубокая. Сижу на краю, тяжело вдыхаю прохладный воздух. Чувствую, что я страх какой пьяный — но мне фиолетово. Встаю, пытаюсь идти наощупь — руки упираются в ствол дерева, слева, совсем рядом, еще один. И справа тоже. И еще.


  Ого, никак четыре ствола из одного корня выросли. Грязной рукой лезу в карман, шарю по липким кнопкам, свечу — перед глазами темнеет растрескавшаяся кора. Что за дерево? Дуб какой?


  Отхожу на шаг — действительно, четыре дерева совсем рядом, выросли вместе — никогда такого не видел.


  И не дуб.


  Хватаю рукой ветку, тяну на себя — листья мелкие, березовые.


  Вот только кора — черная, серая, без всяких белых пятен. Совсем не березовая. Ну, в смысле, не как у обычной березы.


  Так это что, не пьяный треп? Бывают черные березы? И что мне с ней делать? Может, как у Стругацких, исполнится сокровенное желание? Счастье для всех, каждому! И никто обиженный не уйдет? Или стану богатым, как Чиж. Черная береза, что мне с тобой делать?


  Отломаю ветку.


  Буду, как березовский Гарри Поттер, с волшебной палочкой — слышу, как в ночном лесу глохнет мой лающий хриплый смех. Кручу, ломаю ветку, сдираю руку — и иду прочь, напролом в темноту; где-то далеко полевая дорога, надо вый­ти в поле. Ничего, выйду. У меня теперь волшебная палочка.


  — Э-э-э-э-эй, бля-я-я-я! Ты где-е-е-е-е-е?


  Значит, впереди край леса, раз оттуда долетают пьяные крики. Иду на звук — лес редеет, отступает обратно во тьму. На фоне звезд чернеют две фигуры в спортивных куртках.


  — Здесь я, — говорю шепотом.


  — Нашел?


  — Ни хуя.


  Я-то знаю, что теперь надо молчать, иначе счастья не будет.


  — А вы че?


  — Ночью все березы черные, — философски выдает Морозов.


  Медленно шагаем обратно в деревню — и здесь начинаются провалы с перепоя, не помню, как дошел.


  Солнце падает в раскрытую форточку, бьет в глаза — щурюсь, фокусирую взгляд: комната плавает, не хочет вставать на место. Поворачиваю голову, кривлюсь от омерзения: одеяло рядом заблевано, по дивану расползлось коричневое пятно рвоты. Неужели я?


  Руку сводит от боли — перевожу взгляд: в правой руке намертво, как в тисках, зажата черная ветка. Что это? Зачем? Задумчиво ковыряю липкую рвоту черной палочкой. Что-то мы вчера искали в лесу…


  Влезаю в порванные брюки, выхожу во двор. Остальные бандиты еще спят, брошенная машина покрыта потеками росы.


  Голова на удивление пустая и ясная — приваливаюсь к забору, роняю в траву непонятную ветку.


  Из-за поворота шоссе нарастает шум — мимо меня пролетает какая-то сельская женщина на мопеде. Женщина на ходу оборачивается через плечо и издает странный монотонный звук:


  — Мэ, мэ, мэ, мэ, мэ.


  Мопед с ревом скрывается за чужими за­борами.


  Чувствую, как туфли медленно намокают росой. Проходит минута — в наступившей тишине различаю частые глухие удары в землю: из-за поворота стремительным галопом выбегает черная корова — и исчезает в дымке, следом за жен­щиной.


  


  Мой брат — шлюха


  


  После Березы мы ехали в Вилейку, как на курорт. Казалось, что вся березовская дичь и неадекват уже позади, что нас ждет тихая гавань, где можно часами нежиться на сыром пляже среди давленых бычков и купаться в холодной грязноватой воде — это и есть отпускное белорусское шчасьце.


  Ночная Вилейка на вид оказалась получше Березы. Мы попетляли по городу и бросили машину в чьем-то дворе. Навстречу из темноты уже шел Дениска.


  Дениске досталась латышская фамилия Зариньш, которая просто обязывала записаться в батальон СС и сжечь пару белорусских деревень. Латыши жгли белорусов и украинцев, украинцы жгли белорусов, и только памяркоўныя белорусы жгли исключительно своих — такая была национальная политика Великой Германии; однако, если верить Дениске, его дед был не лесным братом, а председателем колхоза.


  Мы раскидали вещи по просторной квартире, сообразили пожрать и смочили рюмки. Я и Морозов уже приготовились отдохнуть — и тут нас накрыла тьма.


  — Дениска, а что ты летом делаешь?


  — Устроился на завод работать, строгаю колья для европоддонов. Закладываешь доску в машину — а потом вынимаешь. Три миллиона обещают, но за премию буду и по субботам выходить. Мастер на меня смотрел-смотрел, а потом говорит: «Что ты работаешь, как одержимый?» На, говорит, выпей. Ну что, выпили с ним — жизнь у них тяжелая, да. После получки по два-три дня не появляются, бухают.


  — А чего?


  — Понимаешь, если эти колья, которые я строгаю, забивать в землю — они уходят все глубже от ударов, а потом ломаются. Там тьма, в земле. Чувствую, вот, что уперся в гранит — скоро и я рас­колюсь.


  Во Дениска огня дает. Колья, блядь. Тьма в земле. Еще и по первой не выпили.


  Дениска замолкает, глядит мимо тарелки. Я приехал в Вилейку вина попить, а на меня исподтишка вылили ведро чужих психологических помоев. Всем тяжело, но ведь не после первой же рюмки?


  Продолжает:


  — Когда я учился в школе, тьма уже была, просто я ее не видел. Мне казалось, что она берется снаружи, от этой хуевой жизни, что надо просто уехать из Вилейки, исчезнуть. А потом понял: стоит закрыть глаза — и тьма возвращается, где бы ты ни был. Тьма — внутри. От нее не освободишься.


  — И часто ты думаешь? Про тьму с кольями?


  — С тех пор, как на завод пошел. Грузишь доски в машину — а голова ничем не занята. И вот начал, типа, о жизни думать. А здесь ее нет, в Вилейке. Кто хотел вырваться — давно уехал. Кто остался — пьют сутками в «Дубочке». Тут жить нельзя, понимаешь? Хочешь вены вскрыть — ни хуя, приезжай в Вилейку, это надежней. Здесь можно подыхать годами, десятилетиями — и даже не замечать…


  Отхлебываю вино из рюмки, жую краковскую колбасу. Вашу мать, только вылезли из машины — а от таких разговоров уже хочется завернуться в одеяло и ползти умирать на берег водохранилища.


  Выпиваем еще по рюмке. У Дениски звонит телефон, тот отвечает:


  — Привет, шлюха. Ну давай, приходи.


  — Это кто, Дениска? Девочка звонила?


  — Да нет, это брат мой, — Дениска горько вздыхает.


  — А чего ты с ним так?


  — Ай, придет — сам расскажет.


  Чувствую, что тьма сгущается. Мне уже захотелось обратно в Березу.


  Брату Дениски на вид лет двадцать пять, высокий худой хлопец. На часах полвторого ночи, и брательник уже давно на бровях.


  — Это откуда он такой?


  — С работы, — поясняет Дениска.


  — Андрей, — брат представляется, протягивает руку.


  — Кем работаешь?


  — Ну, я диджей в ресторане. Музыку ставлю.


  Диджей из ресторана наливает стакан пива, потом щедро доливает на палец водки. Пьет медленно, как воду.


  — А по специальности ты кто?


  — Инженер-педагог, в БГТУ учился, — Андрей аккуратно проговаривает буквы, язык цепляется за зубы. — Только я это, диплом не написал. А так все в поряде, незаконченное высшее. Так бы отправили на «Пинскдрев» два года работать. А я не хочу. Я хочу, чтобы в кайф. Понял?


  — Не, не понял.


  — Есть такая песня. Ну хули, ты ж из Минска, все знаешь, да? Ну, типа, что жить в кайф. Короче, про меня песня. Щас я…


  Андрей ковыряется одубевшими пальцами в трубке. Начинает играть музыка, минуты две сидим, режем закуску, разливаем остатки вина. Музыка отрубается, с удивлением вижу, что Андрей плачет, пьяные слезы капают на поцарапанный экран телефона.


  — Только конец не про меня…


  — Почему?


  — Ему в военкомат во вторник. Призывают, — говорит Дениска. — У нас по району недобор, по плану полторы тысячи — а набрали только триста. А этому двадцать пять лет. Вроде откосил, ограниченно годен — но вот ни хрена, на неделе повестка пришла. В погранцы пойдет. Больше никуда не берут — сильно высокий.


  Братец доливает в стакан еще водки и немножко пива — залпом выпивает ерш.


  — А много тебе платят, в ресторане?


  — Ну как, миллиона два выходит.


  — И он их в соседнем кабаке за неделю спускает, — встревает Дениска.


  — Дык а причем тут кайф? — спрашиваю.


  — Бля, ну понимаешь, тридцать — это заебись, но, бля, в основном сорок-пятьдесят туда ходят, — медленно подбирает слова ресторанный диджей.


  — Кто ходит?


  — Ну, бабы. Тридцать — это заебись, — снова повторяет Андрей. — Вот ты знаешь, что такое эскорт?


  Я уже понял, куда он клонит. Но нет, пусть сам расскажет:


  — Это когда Батьку на машине возят?


  — Да не. Знаешь, в Москве такое есть, ну, короче, там богатым бабам в ресторан сходить не с кем — и они себе ищут мужика помоложе, чтоб он их, типа, сопровождал.


  — Дык этим же вроде девушки занимаются?


  — Ну, бля, так то Москва. А здесь не Москва. Хотя какой у нас в Вилейке эскорт… Так, поебаться. Еще и деньги сами платят, — брательник снова доливает в стакан ерша. Поднимает на меня мутные, осоловелые глаза:


  — Вот оно, жить в кайф. Хотя и так вижу, ты в эскорте больше меня понимаешь.


  Охуеть! С чего бы? Только приехал в Вилейку — меня уже в проститутки записали. Подбираю с пола гитару, задумчиво брынькаю по струнам.


  — «Ау» знаешь? — спрашивает Андрей.


  Киваю, выдавливаю из себя старую бородатую песню, хлопцы подпевают — время уже около трех, но нам, конечно, плевать.


  «Я тебя все равно найду-у-у-у-у», — заканчиваю в тишине. Дениска душится от смеха:


  — Это тебя военком ищет. Пей давай, шлюха офицерская.


  Брательник послушно допивает ерш и трупом валится спать.


  На второй день мы пошли гулять по Вилейке. Дениска жил в обыкновенном районе, здесь не пропадали люди и никого не убивали — зато где-то на краю города стоял зловещий «Зенит», спальник вокруг полумертвого оборонного завода. Дениска ежился и жалобно говорил, что там тьма, — проверять не хотелось.


  Мы зашли в магазин, я купил сладкое мороженое и хмуро его ел. Дениска исчез в магазине, оставил нас одних, поглазеть на окрестности. Из соседнего подъезда вышла молодая вилейская семья: мужик, жена, ребенок и болонка. Мужик лет тридцати, в мастерке, с красной мордой, вдруг рванулся, оббежал женщину и абсолютно немотивированно пизданул ногой по собаке. Болонка с писком кувыркнулась в воздухе, ребенок заплакал. Мужик с диким лицом обернулся, посмотрел на нас с Морозовым.


  — Ребята, пойдемте, костел посмотрим, — подоспевший Дениска уже тянет нас прочь от семейной драмы.


  В костеле свадьба — ну да, сегодня суббота. Внутрь зашли Дениска и я: в черных заляпанных клешах, с бутылкой минералки. Играл орган, жених с невестой и отдельные родственники подозрительно косились на нас со скамеек — а я с каменной мордой разглядывал интерьер. Ну, ничего так, хотя что я понимаю в костелах? Надо уходить, а то вмажут еще, как по той собачке — кто их знает, эти вилейские нравы.


  Вечером пошли в ресторан — лучший в городе, со слов Дениски, назывался, что характерно, «Элита». К ресторану мы пробирались задворками, мимо помоек, труб, каменных заборов. Ночью в Вилейке отрубают уличное освещение — видимо, это как-то связано с Годом бережливости.


  Цены — что-то среднее между социальными и социалистическими: такое чувство, что сюда не добралась инфляция. Половина зала закрыта на спецобслуживание: торговая фирма отмечает корпоратив. В центре зала пляшет бухущий мужик в красной рубашке — директор, остальные сотрудники водят вокруг него хоровод — смотрю, пытаюсь понять: наверно, какие-то языческие мотивы.


  — Ой, мальчики!


  Скашиваю глаза на голос: недалеко от нас в бетонный советский пол вмурован шест из блестящего металла. Полноватая женщина лет пятидесяти отделилась от корпоративного хоровода и теперь цепляется, крутится вокруг шеста, теряет туфли — и пластом падает на каменный пол, как карп на сковородку. Женщина явно готова — ее уже можно жарить. На визг прибегает усатый потертый жизнью мужик в клетчатой рубашке и тяжело, как мешок картошки, поднимает и уносит пассию, недобро стреляя в нас глазами.


  Мужик, ну извини. Она сама пришла.


  Падшая женщина — эта та, которая падает в ресторане.


  Сидим часа полтора, народу набивается, как в трамвай. Наверно, уже хватит — я страшно устал от людей. Нам приносят счет — я такого в глаза не видел: желтая советская разлинованная бумага с печатями, в графах аккуратно выведены цены. Хотим уходить, но Дениска тянет назад:


  — Подожди, пока счет заберут. Если на столике оставить — деньги спиздят.


  Ухмыляюсь, сажусь обратно. Еб вашу мать, а еще «Элита»!


  Хмурое белорусское утро. Над Вилейским водохранилищем нависает белорусское небо — серый кисель с тряпками. Лежим на каком-то покрывале, думать и ощущать больше не хочется. Вода грязная, зеленоватого цвета, на берегу собираются хлопья белой пены. Прохладно, но мне плевать — главное прочь, подальше от людей. Проваливаюсь в путаный сон, просыпаюсь — но вокруг ничего не меняется. Где-то вдали с ревом петляет моторка, разгоняя волну.


  Денис тихонько вещает:


  — Главное, чтобы дождь не пошел. Знаете, у меня на заводе бывает — что-то надо с улицы принести. Ну и когда дождь херачит — надеваешь армейскую плащ-палатку и идешь собирать мокрые подгнившие доски, а под ногами земля хлюпает. Мне в такую погоду вообще жить не хочется…


  В голове встает картинка — залитый дождем Денис в брезентовом плаще с капюшоном плетется на берег водохранилища — умирать. А здесь его уже ждет вон тот мужик на моторке, какой-нибудь местный Харон, пьющий денатурат из канистры, перевозчик душ через Вилейское водохранилище — и отвозит Дениску за Стикс, помирать на заросший лесом островок.


  — Дениска, а я знаю, какая у того мужика кликуха, — вдруг кивает Морозов в сторону моторки.


  — Какая?


  — Харон.


  


  «Кровь дракона»


  


  «Сыночка, я в шоколаде! Как ты там?» — написала мать из Испании.


  «Заебись», — я ответил предельно содержательно.


  Мать помотала отдыхать в Барселону, за окнами полыхало лето, где-то во дворе орали дети и лениво матерились строители. Я сидел на заляпанной жиром кухне и ел пельмени.


  Все нормально, мама.


  Катюха уехала в сахарный городской поселок и, вероятно, полола там грядки — собственно, было уже неважно, что она делает. Я чувствовал себя страшно свободным — словно вылез из шахты, из тьмы, из рудника, к которому сам себя приковал цепями — и теперь щурился от яркого света, громких звуков — я хотел жить дальше. Расти, как трава. Вверх, к солнцу.


  По ночам, правда, становилось похуже — но я нашел себе занятие, припер на дачу чугунный котел, трубы — что-то кроил из говна, собирал обратно по частям самого себя — из обрезков труб и лидских батарей: надо было чем-то занять руки, голову.


  Сердце было пустым, молча качало кровь.


  Вообще, конечно, мне нравилась одна девушка — но просто позвонить и пригласить ее погулять я не мог. Нужен был интересный предлог — вскоре он появился. Мне предложили работу в газете и наобещали золотые горы. Анечку, мою однокурсницу, всегда немножко интриговала политика, страшные тайны и всякие секреты. Я много чего знал, много где крутился — было что рассказать. Ну, так, для начала.


  В общем, я ей позвонил.


  И вот мы идем и беседуем — о партиях, о СМИ, о дремучей белорусской политике. Мы медленно брели по парку — со всех сторон нас обступала такая родная Масюковщина, я здесь вырос, знал каждый куст и любое дупло.


  — Смотри, Аня, вот ДК комбината «Сукно». Сюда в 95-ом приезжал Эдик Лимонов выступать. «Молодой фронт» оцепил здание, стали ломать двери, мудохать РНЕ-шников, а Лимонов утек от них вон через то окошко, где гримерка. И бежал от бэнээфовцев по снежному полю — там, где сейчас мы с тобой стоим. А потом их всех замели во Фрунзенское РУВД. У него книжка есть, он про это писал.


  — А кто такой Лимонов?


  — Дык я ж про него рассказывал.


  — Ну, помню, что рассказывал. А кто такой — не помню.


  У Анечки была крайне избирательная память. Некоторые вещи она моментально забывала. Мы сделали круг по парку и вышли к поли­клинике.


  — А, мы ж тут были, да? Это то здание, где тот мужик бегал?


  — Да нет, это поликлиника.


  Видно, совсем запутал девочку.


  В следующий раз мы встретились на Челюскинцев. Анечка пришла нарядная, как на елку — а я, наоборот, приперся в дежурных джинсах. Я не мог наглядеться и только качал головой. Неужели для меня? Было очень приятно.


  Мы сели на скамейку — я аккуратно спрятал ноги под лавку. Носков не было — стояла жара, да и стирать лишний раз тоже было впадлу.


  К нам быстренько подошел какой-то ушлый мужичок.


  — Пацан, видишь, чуваки стоят? Щас будет махач. Впишешься? Мы нальем.


  На соседней лавке уже орала пьяная компания.


  — Не. Я же с девушкой.


  Мужик ухмыльнулся и сунул мне бутылку водки:


  — На, спрячь пока. Я потом приду, — незнакомый дядька пошуровал обратно. Вдали уже начались какие-то разборы и хватания за грудки.


  Анечка пожала плечами, я поставил бутылку возле мусорки.


  Сзади, из-за забора, вдруг заиграло «Прощание славянки» — кто-то неумело наигрывал знакомую мелодию на чем-то духовом, и звуки лились из распахнутых окон — и под аккомпанемент марша к нам уже шел обратно тот самый мужик. Видно, махач не состоялся.


  — Вот, возьмите, — я отдал бутылку.


  Мужик сел рядом — пообщаться.


  — Я с БТ. Это мы с коллегами отдыхаем, — мотает головой в сторону соседней компании. — Вообще, я в Афгане был, нас тогда как раз в августе выводили. Я в госпитале валялся, меня под Джелалабадом ранило, БТР подорвали. От пацанов два ведра мяса осталось, ложками с брони соскребали. А я вот живой… Праздную теперь, — мужик как-то виновато мне улыбается.


  Потом переводит взгляд на Аньку:


  — А хотите, девушка, я вам на руке погадаю?


  — Нет! — Анечка моментально спрятала ладошку.


  — А вы мне погадайте, — дядька чуть наклонился и взял мою граблю, сощурился. Рука чуть напряглась, намокла от пота.


  Мужик подышал на меня перегаром и улыбнулся Аньке:


  — Девушка, он вас очень любит. Только сказать пока не может. Тяжело ему. Стесняется.


  Оценивающе посмотрел на меня:


  — У вас замечательный парень. Вообще, от вас обоих прям энергия идет хорошая. Вы такие красивые, светлые, как с картинки.


  — Спасибо, — сказала подруга и скорей потащила меня прочь. Дядька помахал нам рукой и пошел к своим.


  — Вот видишь, у тебя замечательный парень, — я улыбнулся.


  На душе стало, наоборот, грустно. Что-то здесь было не так. Но ведь пришла же? Короче, меня грызли сомнения. Но, вообще, спасибо тебе, незнакомый мужик с БТ, за доброе слово. Только пей поменьше.


  Параллельно тянулась летняя практика — я формально числился в горисполкоме. По работе ни черта не делал, в свободное время возил трубы на жигулях, покупал батареи, всякое строительное барахло, что-то колупал на даче. Анечка проходила практику в Министерстве юстиции — до обеда. Вечером мы встречались и рассказывали друг другу сказки. Я водил ее дворами и улицами, что-то показывал, махал руками, смеялся — солнце жгло сквозь рубашку, сквозь разводы пота, сквозь меня — я чувствовал себя пустым, легким и светлым. Ночью засыпал и улыбался, как дурак. Жизнь снова сдвинулась с мертвой точки, завертелась — я, наконец, вылез из страшной темной ямы, у которой осыпались края.


  Одновременно понимал: шагаю по минному полю. У этой игры были свои правила: если бы я с ней объяснился, она бы мне отказала. Я держал дистанцию. Любая ошибка, любое слово о чувствах развалило бы к херам карточный домик. И все-таки каждый раз, когда видел Анечку, в душе что-то вспыхивало, яркое, нежное — и улыбка не слезала с лица.


  В конце июля у нее был день рождения. Она меня пригласила — я бегал по городу и искал самую здоровенную и красивую орхидею.


  — Помню, когда я в детском саду была — нам, детям, разрешали забрать с собой самую любимую игрушку. Ну и, короче, все разобрали, когда моя очередь подошла — мне воспитательница фиалку сняла с окна. Вот, видно, с тех пор и дарят…


  Я покраснел и аккуратно задвинул орхидею в угол.


  Отмечали в каком-то кабаке. Где-то далеко, за столиком у стенки, за тысячи километров от нас сидели подружки и хитро стреляли глазами. М-да. У меня временами складывалось странное чувство, что полгорода знает о моих охуенных приключениях с Катюхой, военными, ментами, бураками, жигулями и тэдэ. Никакой, бляха, личной жизни — мне постоянно мыли кости. Я привык, но все равно злился.


  Но теперь!


  Мы танцевали, я держал ее прохладную узкую ладонь, и крики вокруг, хохот, музыка — все глохло, таяло. Я кружил Анечку, чувствовал ее руку на груди, чуть обнимал тоненькую талию, слушал ее дыхание — близко, совсем рядом, ловил искры в синих глазах. Хотелось раствориться, потонуть в них, лечь на дно, навсегда, как подлодка — и не всплывать.


  Мир вокруг развалился на части, погас — остались только она и я.


  Боже, какая красивая. Таких не бывает.


  На двадцатом году жизни мне обломился маленький кусочек счастья.


  Музыка вырубилась, Аня выскользнула из объятий, чуть улыбнулась.


  


  ***


  


  — Пошли жигу покажу!


  У подъезда стояли красные жигули-«копейка». Я дернул дверь — Анька улыбнулась, глянула внутрь. Мы попрощались, я завел машину и с ревом погнал на кольцевую, на дачу к дружку Саве, в Заславль. В Заславле мы вылетели с дороги на повороте, расхерачили ограждение возле заправки; в завершении всего на обратном пути в Минске у меня сдох мотор, прямо на светофоре. Пропала компрессия, машина наотрез отказалась заводиться, из двигателя валил липкий жирный дым.


  


  ***


  


  Анечка пригласила в Купаловский на спектакль «Офис». Вообще, ей все было интересно: и портреты Радзивиллов, и слуцкие пояса, и гипсовые бюсты космонавтов, и коттеджи номенклатуры в Дроздах, и партизаны с автоматами в музее ВОВ, ну и театры, конечно.


  «Офис» — спектакль об унылой взрослой жизни, о быте, о том, что нас всех пережует одна и та же машина — и мы станем карьеристами и подхалимами либо трусами и неудачниками.


  — Ну, и как тебе? — спросила она.


  — Надеюсь, мы такими никогда не будем. Ни ты, ни я.


  — А что ты собираешься делать дальше? Работать в районном суде? И все?


  — Помнишь, ты как-то говорила, что я похож на героев из «Бесов»? На всех этих достоевцев-революционеров-народовольцев?


  — Ты похож.


  — У Достоевского — это террористы, убийцы, лживые, расчетливые люди. Аня, я не такой.


  — Я же не знаю, какой ты на самом деле…


  Я только нахмурился. Меня записывают то в ко­митетчики, то в фашисты, вот уже и в народники записали. Хотя? Какой я есть на самом деле… Кто знает.


  — Скажи, почему ты мне руку поцеловал? Ты так здороваешься?


  — Простите, пани. Просто вы замечательная девушка и вы мне очень нравитесь.


  — Я тебя не люблю и ничего к тебе не чувствую.


  Лампы в башке моргнули и погасли. В принципе, я-то был готов — но все равно. Мужики очень любят сами себя обманывать. Голос моментально сел, охрип:


  — Ну, что поделать.


  Земля, такая твердая и шершавая, поехала из-под ног.


  — Ты со мной попрощаешься?


  — Пока, Анюта.


  Аня, такая любимая и такая далекая, сняла с моего пиджака пылинку.


  


  ***


  


  Я стал часто бывать на Каменной горке, на са­мом краю Минска — приезжал то с тортом, то с каким рулетом, то совсем порожняком. Вообще, я привык таскаться по гостям, но странно: здесь чувствовал себя почти дома. Подруга кормила котлетами — было вкусно. Я ел и задумчиво глядел на Аню — сама жарила или нет? Боже, не мог наглядеться. Всегда аккуратная, собранная, нарядная, серьезная — и одновременно с веселыми искрами в глазах. Непослушная прядь на лбу, высокие черные брови вразлет, русые волосы ниже плеч, тоненькая фигурка, узенькие запястья; красивые длинные пальцы — так часто в ссадинах и порезах. Я смотрел на розовые рубцы и ненавидел все ножи мира. Рассказывал ей сказки — она смеялась или не верила, улыбалась, иногда — чуть коварно, иногда — задумчиво.


  В гостях я сидел до двух ночи, а потом шел домой по ночному Минску, страшно счастливый, как пьяный. Она меня не любила — но хоть что-то, хоть какие-то капли тепла… Где-то там, на краю Минска горело почти родное мне окно.


  Мы встречали день города — гуляли почти до ночи. Стояли у Оперного, подсвеченного лазерами, над нами плыли страшные черные «юнкерсы» на кровавом небе — а потом шагали под зонтом по ночному городу, я слушал ее дыхание, чувствовал, что она совсем рядом — и все равно бесконечно далеко от меня.


  Дома (в чужом доме? или не совсем чужом?) уже было что-то не то. Лето кончилось, невидимые часы отсчитывали время — мне его оставалось все меньше. Вот-вот, скоро, совсем, почти… Однажды вылил чай на брюки и даже не заметил. Язык вяло ворочался в зубах, говорить не хотелось ни о чем: наваливалось отупение, апатия.


  В последний раз я пригласил Аню на скандальную выставку «Дожинки» в галерею Савицкого.


  Живопись: белорусская бытовуха, пьяные вуль­гарные бабы, вымазанные в липком варенье, брутальные волосатые мужики с загорелыми красными лицами, орнамент из тракторов МТЗ. Картина: парень с девушкой, нагие, на простыне под жгучим солнцем — он и она. Страшно защемило сердце — все именно так, как у меня с Аней никогда не будет. Она, впрочем, ничего не почувствовала — ей просто очень понравилось.


  В самом конце я сказал:


  — Наверно, тебе нужен настоящий революционер, или писатель, или террорист, или хотя бы подводник — такого бы ты полюбила. Я, видимо, не дотягиваю.


  — А вдруг у меня гаишник будет мужем?


  У Ани была красивая белая блузка с якорями. Анькин дед в свое время служил на морфлоте, плавал на подлодке.


  …А меня списали с борта.


  Ну а где же, где, спросите вы, здесь место бырлу? Так вот, в Заславле я и Сава пили красненькое минского завода виноградных вин со странным названием «Кровь дракона».


  Был такой греческий миф — про зубы дракона. Из зубов вырастали воины, а из крови дракона по земле струился огонь. Кровь дракона. Я чувствовал себя таким же драконом — неужели во мне столько зла, столько всего плохого? Неужели меня не за что полюбить? Из зубов дракона вырастали воины — я шагал вперед, проламывался, продирался сквозь жизнь с наглой уверенной мордой. Так неужели — это и есть я? Дракон из сказки? С душой из острого железа и огненной кровью? Можно ли полюбить дракона?


  «…Я тебя не люблю и ничего к тебе не чувствую».


  


  «Поздняя любовь»


  


  — …Ваабшчэ, с ними папрошчэ, чэм с маладыми. Вот, у клубе у нас адна работала, Валюха. Прыхажу к ней раз вечарам — давайце прагуляемся, я вас правяду. Идзём с ней, бяседуем — а ана мне: «Сярожа, дараги, а пайшли памидоры пагля­дзим». А я такой: «Дык цямно ужэ?» А ана: «Ай, дурненьки, хадзем, ты не понял». А ужэ осень была, холадна — ну, карочэ, павяла ана меня на агарод и дала прама в парнике.


  Сяргуня закатывает глаза, что-то вспоминает:


  — А в хату не павяла, бо дзеци спали. А памидоры тожэ потом паглядзели. Ничо такие, тольки трохи метафтора паела. Ваабшчэ, жэншчына далжна быть… ну, хазяйственная.


  Сяргуне почему-то очень нравились женщины за сорок. Тягу к прекрасному подогревал нерешенный жилищный вопрос: Сяргуня, белорусский историк, приехал в Минск из Херковичей и очень хотел остаться в Минске с помощью какой-нибудь, как он выражался, жэншчыны. Полесская обыденность наложила на Сяргуню чугунный отпечаток — девочек-ровесниц он немножко стеснялся, предпочитал курочек, свинок и суровую мужскую компанию. И, вядома, жэншчын в соку.


  Проживал Сяргуня в общежитии на Кирова, по вечерам обычно заворачивался в одеяло и тихонько ел сало. Собственно, ради сала я иногда и приходил — доставал из жирной трехлитровой банки липкие куски и молча давился. Было вкусно.


  


  ***


  


  — В ДК МАЗа ты был?


  — На хуя мне?


  Сава тушит сигарету — сгоревшая до фильтра «корона» шипит в пустой банке из-под кильки. Бычок в томате, ха! Фокусирую взгляд на Саву — тот продолжает:


  — Яша рассказывал — там охуенно. По пятницам дискотеки для тех, кому за тридцать. Бабы там нормальные, только с мужиками проблема есть. Туда ходят, ну, после зоны, которые только откинулись. Им вписаться надо в Минске — они ищут себе телочку, это их контингент. Короче, там интересно. Стремно только, что порезать могут.


  — Не пойду, — мотаю головой, по лицу ползает кривая улыбка. Что я там забыл? Зачем?


  — Сяргуню можешь с собой взять. Он же любит, ну, таких баб, бальзаковских. Да и тебе интересно будет, разве нет?


  Вожу пальцем по столу, оставляю разводы вокруг рюмки. Опять какая-то дурость — хотя посмотреть, наверно, можно.


  Сава откидывается назад, качается на табуретке, разглядывает меня с ухмылкой. Лицо хитрое, загорелое, щерится веселыми зубами.


  — Ну, посмотрим.


  — Нож у тебя есть? Ты возьми, — не разобрать, то ли шутит, то ли издевается.


  Встаю из-за стола, чуть шатаясь, делаю пару шагов к форточке — в легкие лезет сырой, прохладный ночной воздух.


  — Иди ты. Нет у меня ножа.


  


  ***


  


  Ждановичи залиты дождем: струи воды текут, падают с мокрых навесов, сочатся сквозь деревянные поддоны куда-то в асфальт. Продираюсь через лотки, заваленные джинсами и кофтами, — на меня безразлично поглядывают бабы-продавцы с синими от холода лицами. Чем они тут греются? Винчиком? Холод же собачий.


  Дальше, впереди, за рядами шмоток — поле чудес. Покупателей совсем мало — всех позагонял в бетонные норы дождь. Брюки намокли, волочатся, собирают грязь — вдавливаю каблуки в песок, шагаю мимо замотанных в дождевики фигур. На земле, на кусках картона, свалено всякое добро: кассеты с порнографией, инструмент, разбухшие от воды книги, проволока, запчасти, спизженная с военскладов форма.


  Наконец взгляд цепляется за блеск железа.


  — Ножи почем?


  Мужик смотрит мимо меня, зябко потирает руки.


  — Эти по тридцать. Есть по сорок.


  Кручу в руках машинку, щелкаю кнопкой — нож бьется в руке, выстреливает складное лезвие. Достаю из кармана школьную линейку, прикладываю к мокрому железу. 9 см. Пойдет?


  — Хули ты меряешь? — мужик проявляет вялый интерес. — По закону 9 сантиметров можно. А вообще, сталь говно, китайская. Если менты экспертизу делать будут — напишут что захотят.


  Пожимаю плечами, сую мужику тридцатку — тот подмигивает.


  Вообще, на черта мне этот нож? Сало резать? В ДК МАЗ я с ним точно не собирался. Но ведь купил зачем-то. Вдруг еще пригодится.


  Чувствую, как железо в руке медленно нагревается, приятной тяжестью оттягивает карман брюк.


  


  ***


  


  — Приходи к нам Новый год встречать на Автозавод. Сава тоже будет.


  Слушаю Яшин голос в трубке, что-то прокручиваю в башке. Ну, добро, почему нет?


  В квартире у Яши я никогда не был — и теперь с видом прораба хожу по хате, колупаю плинтус, разглядываю пятна на потолке, пробую ногтем краску на оконных рамах.


  — Ремонт говно. Только обои переклеили. Надо было пакеты ставить.


  Яша с кислой мордой наблюдает за мной, Сава ржет.


  — Бля, хера ты его привел? Он мне всю квартиру обхуесосил, — ноет Яша.


  С видом победителя сажусь за стол: увы, жрать особо нечего: водка, мандаринки и курочка. Звенят стаканы, в телевизоре открывает рот Путин — считаем минуты до российского Нового года, льется спиртное, в комнате повисает кумар сигаретного дыма, чувствую, как под ногами по липкому полу перекатываются бутылки.


  Надо бы набрать Катюху.


  — Пацаны, пойду позвоню.


  Прислоняюсь лбом к чуть теплой батарее — там, внутри, что-то булькает. В телефоне хрипят гудки — еще, еще, еще, снова не берет. Да, Новый год же! Народ друг друга поздравляет — так где же ты? Мне назло не поднимаешь?


  Хмурый, лезу обратно за стол, переворачиваю очередной стакан — пойло льется внутрь, как горючее в бак. В ящике — «Голубой огонек», знакомые морды пляшут, спявают, звенят бокалами за аккуратными столиками.


  — Щас Батька будет, — Сава глядит на часы.


  — Дарагие беларусы! В эци минуты, кагда да Новага года астаёцца…


  Встаем, чокаемся, всасываем в себя последнюю водку.


  Во, теперь нормально. Квартира шатается под ногами, шарю руками по стенам, роняю табуретки. Надо еще раз позвонить.


  — Катюша, дорогая, я тебе звонил! Где же ты?


  — Блядь, у меня одиннадцать пропущенных! Что ты хочешь?


  — Где ты? Я так скуча-а-аю! Почему ты трубку не берешь?


  — Да мы с девками на дискач в Несвиж поехали. Я телефон в сапог засунула, чтоб не проебать. Ни хуя не слышно было.


  — Катюша, ты меня больше не люби-и-и-ишь?


  — А? Че ты там? Заебись поплясали, ну. Щас на хату поедем, курнем. Все, цалую, милый.


  — Катю-у-у-ушечка!! — трубка выскальзывает из моих неловких пьяных лап и падает в мойку.


  «Блядь! В сапог заснула!! Хуй я тебе поверил, гадина», — чувствую, как по лицу текут пьяные слезы. Катюша, я же так тебя люблю, ну что же ты, ро-о-одненькая… Бу-у-у-усечка!


  — Ты где? — из пучины горя меня выдирает наглый голос Савы. — Пошли Автаз смотреть!


  — Пошли! — отваливаюсь от раковины, шагаю следом за Савой в подъезд. Морозный воздух обжигает морду — вдруг замечаю, что я в одной красной мастерке, туфли вязнут в снегу, изо рта валит пар — рядом по сугробам уверенно прет Сава, что-то мне рассказывает.


  — Вот тут, короче, я родился.


  Скучная пятиэтажка, половина окон не горит. Светлые пятна плавают в глазах: то сходятся, то расходятся.


  — С виду хуйня полная. Ниче, когда-нибудь шильду повесят, да? — закидываю голову, ржу.


  Сава корчит довольную рожу.


  — Щас, минуточку, — пристраиваюсь под окном, расстегиваю брюки, поливаю мочой сугробы и стену дома. Во, заебись. Горячий снег. Какое-то советское кино про Сталинград так называлось. Или нет?


  — Хули ты делаешь, сука? — возмущенно рычит сзади Сава.


  — А че?


  — Ты ж нассал на дом, где я родился!


  — А… — не успеваю ничего ответить, Сава пихает в бок — сползаю в обоссанный сугроб, закрываю башку руками. Сверху сыплются настырные пьяные оплеухи.


  — Сука! На хуй иди! — снег скрипит, злой Сава куда-то сваливает — я вылезаю из сугроба, неуверенно отряхиваю снег с колен, встаю — ноги разъезжаются. Блин, надо как-то отсюда выбираться. Только я района ни черта не знаю.


  Иду дворами — тени волокутся по снегу, мелькают в сплетениях черных деревьев. Зрение сужается в полоску — как в танке; мотаю башкой, пытаюсь соображать, выхожу к Партизанскому проспекту.


  Какая-то площадь, пятачок на проспекте. Откуда столько народу вывалило? Люди вокруг меня улыбаются, смеются, что-то суют выпить.


  Над площадкой нависает громада какого-то здания. Щурюсь — на фасаде горят три кроваво-красные буквы «МАЗ». Вот оно! Тот самый дом культуры, там, где женщины за сорокет, о которых так мечталось Сяргуне…


  Мысли о женщинах накрывают плитой, становится вдруг страшно жалко себя — такого умного, молодого, красивого, подыхающего от нечастной любви к Катюшке, которая пляшет где-то в Несвиже с телефоном в сапоге. По морде текут горючие пьяные слезы, вытираю сопли рукавом мастерки.


  — Мальчик, ну чего ты? Не грусти! Выпей с нами!


  Меня уже обнимают, жарко дышат в шею бальзаковские женщины, суют початую бутылку. А, снова бырло, будь оно неладно. «Поздняя любовь» — надпись на этикетке. Чувствую, как сквозь слезы рвется дикий хохот, почти складываюсь пополам — но жадно, одним махом втягиваю в себя грамм двести пойла. Яблочки. Зимние. Сладенькие.


  Где-то под мастеркой, в груди, вдруг просыпается огромная вселенская любовь, до истерики — к незнакомым пьяным бабам в дутых куртках, к этим добрым веселым людям вокруг — хочется сделать что-то величественное и прекрасное — для них всех! Глаза шарят по сторонам, не могут ни за что зацепиться — но тут взгляд выхватывает разноцветную гирлянду возле входа в ДК. Яркие, огненные лампы горят в зимней тьме.


  Подождите, дорогие женщины! Я принесу вам небесный огонь!


  Вытаскиваю из кармана нож — ледяное железо жжет ладонь. Расталкиваю толпу, цепляюсь за провод — режу его складным ножом, лампы хрустят под пальцами, куски стекла впиваются в руку. Гирлянда вдруг обрывается, гаснет, падает на меня.


  — Хера ты делаешь! Брось нож, сука! Нож положи!


  Две тени в серой форме уже закручивают руки, здоровенные ментовские рожи зло смотрят из-под ушанок, чья-то лапа выдирает из пальцев финку.


  Сил нет, хочется только тихонько плакать. Менты зло матерятся, дышат в затылок, несильно пинают в ребра.


  Падаю в сугроб — с заломанными руками. Бырло вдруг подкатывает к горлу — давлюсь, выхаркиваю из себя рвоту прямо на чистый, нетронутый снег — слюна повисает на тонкой нити, липнет к груди. Странно, что рвота розовая… А, это ж цвет вина, которое только что пили. Краска.


  За спиной из распахнутых окон ДК МАЗ льется музыка:


  «Яблоки на снегу —


  Розовые на бе-е-елом!


  Что же нам с ними де-е-е-елать?


  Яблоки на снегу…»


  Французские духи


  В школе она мне очень нравилась. Сидела через проход, чуть впереди, недалеко — можно было скосить глаза и разглядывать тоненькие худые ножки. Я стрелял у нее тетрадь по математике — она насмешливо щурила зеленые, с рыжими пятнами глазищи и совала мне размалеванный цветочками и сердечками сшытак.


  — На, катай.


  Вообще, на математику было плевать, я ее и сам неплохо решал — зато можно было лишний раз подойти, типа невзначай прижаться к чужой спинке, заглянуть в глаза, мазнуть рукой по бедру. Девичье тельце даже сквозь мои шерстяные брюки казалось мягким и горячим. Потом нес тетрадку обратно, отдавал ей и всячески старался зацепить при этом тонкие пальчики. Короче, балдел.


  В школе нас кормили перловкой, макаронами, еще какой-то размазанной по железной тарелке липкой дрянью. В столовку я ходил вместе со всеми, но денег, которые давала мать, не тратил. Украдкой махал какой-нибудь недопитый стакан чая и сваливал. У меня был хитрый план — насобирать хотя бы тыщ двенадцать.


  У нас в Масюковщине до сих пор стоят полусгнившие теплицы, огромные такие парники с грязно-зелеными потеками на окнах. Тогда там продавали розы из отдела рабочего снабжения, чуть дохлые на вид, но зато самые дешевые в городе-герое. Выросшие в сыром заплесневевшем парнике, они все-таки пахли розами, а не хлоркой, потом и унылым белорусским бытом. Короче, две недели я шарился мимо столовки ради этих розочек.


  Надо было ее подкараулить после уроков. Жила она недалеко, возле проспекта — это если идти от школы по прямой. Но ей, конечно, надо было почирикать с подружками, походить кругами по району и т. д.


  Короче, я, замыленный, прибежал к подъезду первый и стал ждать. Портфель я поставил на лавку, потом чуть подумал, раскрыл и сунул туда букет, как в вазу. Красные, мелкие, по четыре рубля штука, цветы первой любви, замотанные в «Комсомольскую правду».


  Идет. Замечает меня, хлопает глазищами — чувствую, как по лицу растекается придурковатая улыбка.


  — О, какие люди, — смеется, смотрит на цветы.


  — Это тебе.


  — Ты б хоть бумагу снял, — подмигивает. Мокрыми непослушными руками рву газету. Даже полудохлые белорусские розы смотрятся романтично на фоне январского снега. Без газеты, конечно, лучше.


  Осторожно взяла цветы, прижала к пуховику, стоит совсем рядом. Близко-близко. Глазищи хитрые, чуть прижмуренные — и что-то в них пляшет, какие-то рыжие огоньки вокруг зрачков.


  — Я… — что-то я предварительно репетировал, какую-то телегу. Она не дала сказать — зажмурилась, чуть потянулась на цырлах и чмокнула меня куда-то под глаз.


  — Давай завтра после уроков приходи. На подъ­езд, — стрельнула глазами, крутнулась, запиликал домофон, и пуховик скрылся в темном провале.


  Под глазом было влажно и приятно. Ва-ау. Поцеловала. «А вдруг засос будет?» Правда, что такое засос, я еще слабо представлял. Может ли он быть под глазом? Это типа как фонарь? Короче, неясно. И че она так быстро согласилась? Даже уламывать не надо? Или все-таки продинамила?


  В голове роились сладко-тревожные мысли, и шел я домой, как пьяный — снег лез под шарф, но было совсем не холодно.


  


  ***


  


  Закрутился полевой роман. В школе между нами все было по-старому: ничего, кроме списанной математики и тетрадей, изрисованных танками. Но зато после уроков мы обычно таскались по району, по обледеневшей Масюковщине, по военному городку, мимо дисбата и гаражей в промзоне, шли возле заметенной снегом железки, держась за руки.


  Самое интересное было в конце: темнело быстро, я шел ее провожать, и мы, замерзшие и холодные, шморгая носами, отогревались в подъезде. Губы у нее были влажные, чуть искусанные и шершавые — мы подолгу зажимались на третьем этаже, возле мусоропровода. Я расстегивал ее пуховик и шарил по талии, а потом чуть выше, а потом пониже. Пытался залезть под кофту — но она сразу хватала меня за руки, отстранялась. Игра начиналась заново — и так мы целовались почти по часу. Ей вроде нравилось.


  Иногда где-то вверху грохала дверь: кто-то выносил мусор, лязгал люк мусоропровода — и вниз летели бутылки, глухо ударяясь о чугунные стенки трубы.


  Мать купила себе блатные духи. Я в них, конечно, не разбирался, но эти были французские. «Ив Роше», если верить этикетке. Один флакон был здоровый, а второй поменьше, грамм на 100. Его я и свистнул. Совесть не мучила, чего там. Много ж еще осталось.


  Пахли они как-то сладко, розами вроде. Флакон я подарил на 14 февраля, зарисовался. Духи ей понравились, аж пищала. Я наконец-то залез под кофту и вдоволь нащупался всего, что там обнаружилось. Было классно. К нашим зажиманиям в подъезде теперь неизменно добавлялся запах французских духов.


  После очередной проводки я, сам не знаю зачем, присел на ржавую детскую горку возле подъезда. Какая-то прохожая бабка ко мне доколу­палась:


  — Конь вымахаў! Слязай, дай дзецям пака­тацца!


  — Жэншчына, дык я тожа пакатацца хачу! — вяло оправдывался я.


  — А жаніцца ты не хочаш? — ржанула бабка и скрылась в направлении гастронома.


  Хотел ли я жениться? Что это такое, я себе слабо представлял. Ну, хотя если любовь такая, дык чо…


  Но по весне любовь закончилась.


  


  ***


  


  Возле дома был турник — зассанную детскую площадку огораживали со всех сторон брежневские девятиэтажки с черными промазанными швами. Был март месяц, потеплело, я в свитере и завафленных трениках бегал на турник подтягиваться, чтоб девочка оценила — все было только ради нее.


  Пальцы соскальзывают с железа — холодно. Сползаю с турника, прислоняюсь спиной к железному пруту, отдыхаю. Через двор идут два пацана, постарше. Третья — деваха. Щурюсь — это ж Верка с нашей параллели. Говорили, она с центровыми на районе путается.


  Подтягиваю треники, махаю рукой.


  — Этот? — спрашивает один у Верки. Она кивает, отходит в сторону.


  — Здарова, малой, — пацан старше меня лет на пять, нормальный такой бычара. «Кроссы ниче, блатные», — пролетает мысль.


  — Сиги у тя есть? — спрашивает, лыбится.


  Киваю, лезу в карман треников — я с собой всегда таскаю «приму» впрок, для таких вот случаев. Второй пацан вдруг быстро, с ходу сует кулак в живот, прямо в солнышко. Хватаю губами воздух, сползаю вдоль ребристой железной стенки в грязь. Суки, за что? У меня и брать-то нечего, кроме сиг. Верка, че ж ты не поможешь?


  Перед глазами качается мокрая белесая мартовская трава.


  — Ща мы ему, блядь, качели сделаем, — рычит голос где-то вверху.


  — Ложись, сука! — модный кроссовок тычется в ребра, переворачивает на спину. На грудь что-то падает — доска? Фанера? Доска, наверно. Пытаюсь скосить глаза — и тут первый пацан прыгает, наступает ногой на доску, мне на грудь — ору от боли, чувствую, как хрустят ребра.


  Трава и снег вокруг наливается чернотой, темень плавает в зрачках, моргает какой-то сеткой.


  Пацаны ржут себе, переговариваются, вроде уходят.


  Перед лицом появляются желтые резиновые сапожки и заправленные в них женские треники. Верка, блядина.


  — За что они меня, суки? — пытаюсь выхаркнуть вопрос, а ребра болят, не слушаются.


  — Че ты, не понял? Это ебарь ее, в ПТУ ма­зовском учится, — где-то далеко плавает Веркин голос.


  


  ***


  


  Звоню в квартиру. Улыбается, сука. Стоим на лестнице — расстегиваю рубашку, по худым ребрам разлился красно-фиолетовый синяк. Запах духов кружит голову.


  Кривится:


  — Где тебя так?


  — Ебарь твой. Из училища.


  Отворачивается, плачет:


  — Он дурак просто. Ты не думай.


  Пошла на хуй.


  Убегает — ляпает дверь, в шахте свистит весенний ветер, дребезжит стекло в раме. Запах духов — после нее. Остался. Плавает в прозрачном холодном воздухе.


  Жму пропаленную кнопку — где-то вверху воет мотор лифта.


  Вы когда-нибудь ссали в лифте? Я — да. Моча льется на грязный затертый линолеум, горячая, остро пахнущая лужа подбирается к самым ботинкам.


  Вот тебе. Будешь нюхать, сука. Вместо французских духов.


  Редактор Павел Антипов


  Верстка Веры Бохан


  Дизайн обложки Nick Antipov


  Иллюстрация Насти Мозговой


  Корректор Алена Пятрович
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